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Вот берег
    зимой.
Темнота
    над заливом.
Буря склоняет
    деревья.
Плывут большие
суда.
    Их свет.
Вот кто-то идет
    по песку
    по ледяному песку.



У меня тонкая, тонкая кожа. Сквозь нее видно всё. Лопнувшие сосуды вдоль голени и под носом. И на переносице: как будто от тесной оправы очков, которые долго не снимали. Бирюзовые, широкие, вьются по рукам вены, вверх и вниз. В таких местах тайная система каналов моего тела становится явной. Подняв лицо к лампам дневного света на потолке, вижу свои веки изнутри. Крошечные капилляры сплетаются в сети, абсолютно симметричные в своей асимметрии. Каждую секунду они наполняются кровью из сердца, каждую секунду. Вот сейчас, и сейчас, и сейчас. Я сижу на пластмассовом стуле, в руке стакан воды. За автоматической стеклянной дверью стоит скорая. Никуда не спешит. Рядом человек в красно-желтой униформе, курит. Я наливаю в стакан еще воды. Жду. Сигаретный дым проникает в фойе. Я закрываю глаза, откинувшись на спинку стула. Всё вокруг приходит в движение: вихри света, звука, волны тепла.
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ЧТО-ТО в легких, чего НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ.

(Урсула Анкер Ульсен, «Перед отправлением»)

В тот раз я шла по берегу залива, была зима. Минус двадцать два, вдоль пушистой набережной свисали покрытые инеем ветви берез. Иней был на каждом дереве, плел замысловатое кружево на концах ветвей. Навстречу попадались только юные: мягкие раскрасневшиеся щеки, локоны из-под вязаных шапок. Все они смотрели прямо мне в глаза, улыбались. Вот я снова одна из них, так я думала. Почти одна из них. Скоро стану. Совсем скоро. Может быть, я уже казалась одной из них – если скользнуть взглядом, не присматриваясь. В тот раз, когда я шла по берегу залива, была зима. Ничего красивее я в жизни не видела. Помню, так и думала: в жизни не видела ничего красивее.

Люблю, когда во рту ранки. Крошечные, ноющие язвочки: на деснах, иногда на внутренней стороне щеки. Люблю пузырьки на коже, синяки. Наверное, они дают мне понять, что я – это я. Я знаю, как саднят мои ранки, именно такие, именно на мне. Они со мной всю жизнь. Например, трещинки в уголках рта – как мне говорили, от нехватки витамина С. Они возникали часто, особенно в детстве. Смородина и апельсины не помогали. Вот опять губы потрескались. Стоит подняться – мир шатается, в глазах темнеет, краем глаза ловлю светящихся червячков. Всё как всегда. Как всегда. И в этом есть утешение. Вокруг меня очерчен круг – это я.

В тот раз я шла по берегу залива, была зима. Но это был другой раз. Это было давно, в какой-то другой жизни. Сейчас не то, что тогда. Сейчас всё иначе. Сейчас птицы сидят на ветках рябины вокруг парковки – явные, как черные кляксы. Как тогда уже никогда не будет. Сейчас есть сейчас, наступил новый год, все меня успокаивают. Есть профессиональные знания, есть статистика, есть электричество, есть неотложная помощь. Солнце шлепает лучами по грязному окну. Всё можно исправить, всё уже исправили. Я выхожу.


Чуть тронешь – и у меня уже синяк. Иногда я нахожу у себя огромный синий кровоподтек, даже не зная, откуда такой взялся. Постепенно он становится лиловым, с прожилками – особенно если на бедре, где жир крепко стиснут мышцами. Потом зеленеет, желтеет. Под конец сливается с окружением, делая вид, что его никогда и не было.

В детстве у меня часто шла носом кровь. Стоило легонько удариться – текла рекой. Все приходили в ужас, не понимая, что для меня это обычное дело, ничего страшного, это просто я как есть. Тогда я и стала догадываться, что люди не мыслят рационально, особенно взрослые. Я видела страх в их глазах – и всё из-за какой-то там крови. А она лилась и лилась рекой – и когда я подросла, и когда стала совсем взрослой. Люди вокруг удивлялись всё больше, но мало-помалу удивление стало сменяться отвращением. Его перестали скрывать. Во время беременности кровь прямо-таки хлестала из носа. В метро, в магазине, на пешеходном переходе.

Я люблю сухие губы. Их четкую текстуру. Люблю только что проснувшихся людей. Зевающих, в сонной испарине или чуть озябших. Тянущих руку за теплым свитером. Меня завораживает их особая бледность, особые мешки под глазами, легкая дряблость кожи. Атопический дерматит, шелушение вокруг носа. Люблю промокших под дождем, что не успели еще собраться, надеть на себя внешность. Их мягкость вокруг глаз, поновевшую кожу. Намек на истоки тела: сколько бы ему ни было лет, в теле всегда есть изначальное. Чем обнаженней, тем ближе. Тем новее. Тем виднее следы уязвимости. И пупырышки на тонком. Складки. Знаки, следы.

Может быть, меня влекут щели? Где щель – там может быть и дыра. Прореха, разрыв. Проходы. Ямы, в которых неизвестно что, ход в темноту. Пропасть, где происходит нечто невыразимое словами. Ущелья, где таится наше незнание друг о друге. Где может случиться всё что угодно.

Но на самом деле меня, как и других, пожалуй, всё же тянет к гладкому, удобному, надежному. Есть предел несовершенству. И он близок. Слишком много ссадин в неудачных местах. Старческая забывчивость. Дрожь в руках в самый неподходящий – и даже неопасный – момент. Большинство пятен. Неприятный запах, который непрошеным гостем растекается повсюду.

Та прогулка у воды. Самые холодные дни той зимы. Приглушенные звуки, как будто всё вокруг было обито войлоком. Рукавицы, рты, легкие кружащие снежинки. Мои осторожные шаги. Я шла под березами, превращенными тяжестью снега в ивы, и вдруг увидела стеклянное дерево.

Над открытыми водами залива клубился морозный пар, будто море кипело (на самом деле – наоборот). Вечно черное небо. Темно-синее, в черноту. Около часа пополудни – короткий проблеск света в больничном окне. Я вышла около семи. Обледенелые рты памятника Сибелиусу безмолвствовали в заснеженном парке. Отъезжали последние автобусы с туристами, вскидывались последние вспышки фотокамер.

Каждый день я старалась дойти до кафе, что за катерами на приколе и купальней моржей. Сейчас понимаю, что пройти надо было от силы километр. В последний вечер я подобралась так близко, что почувствовала запах кофе и свежих булочек, увидела желтоватый свет в окнах, юных посетительниц кафе и их бойфрендов, уловила звон посуды, нимбом окружавший домик. Тело живет, пока самая слабая часть не подведет. Может, через сто лет, а может, еще до рождения. Или прямо сейчас. Прямо там. Мороз крепчал. Шаги мягких подошв на перине из ледяных кристаллов. Где-то на высоте далекий звон: мокрые ветки, должно быть, застыли мгновенно. Температура резко упала, и капли воды на кончиках остекленели. Каким же резким должен быть перепад, чтобы такое осуществилось? Было безветренно. Откуда же перезвон? Откуда эти скользящие тона? Я остановилась, широко раскрыв глаза, разинув рот. Прямо посреди дорожки. Прохожим пришлось меня обходить. Не подпуская ни единой мысли, я лишь смотрела и смотрела.

Стоит подумать, что я в безопасности, – и неприятности тут как тут. Стоит подумать о том, какая я здоровая, пусть даже с благодарным удивлением, как меня настигает болезнь. Порадуюсь, что, по крайней мере, герпеса нет – спустя пару часов на губе зудит пузырек. Или дело в тайных нейронных связях: какой-то нерв уже чует беду и шлет сигналы в мозг, заставляя думать именно о герпесе? Надо научиться кричать мыслям «нет». Стоит расслабиться – и смерть тут как тут. Твоя – или того, кто еще важнее.

Удерживая самолет в воздухе одной лишь силой мысли.

Я длю твою жизнь непрерывной, абсолютной сосредоточенностью.

Не отвлекаясь ни на секунду.

Я хотела рассказать о пустынях, о закатах, о путешествиях на автомобиле через всю Америку. О живущих в трейлерах старых женщинах: откинувшись назад, вытянув ноги в сапогах перед потрескивающим костром, они смотрят вдаль и вспоминают. Бывших любовников? Хотела рассказать об их седых волосах, стройных подвижных телах. Об их животных. Об их побеге. О зное, от которого дрожит воздух.

Когда я шла там, в тот последний вечер. Слова жгут огнем, и я не хочу.


Я предпочитаю холодные помещения, люблю кутаться – слой за слоем. Пледы, шарфы, шерстяные носки, шали. Люблю горячие батареи, люблю разводить огонь в камине, зажигать лампы, люблю спать под толстым одеялом, пить горячее и отчаянно, до головокружения зевать. Люблю, чтобы темнело в глазах, когда встаю – словно поднимаюсь на новую, неизведанную высоту.

Люблю ступать сухими, загорелыми ногами по горячему асфальту или по траве. Не люблю красные, отекшие стопы. Не люблю больничные носки. Люблю чуть отросшие, чистые, еще влажные после душа волосы, чуть выгоревшие на солнце. Чтобы выпавшие пряди обрамляли лицо, слегка отмечая контур. Не люблю промокшие зимние ботинки, иссиня-красные ноги. Люблю быть легкой, сухой, одетой в свободную, но не мешковатую одежду из хлопка, люблю беззвучно нестись вперед, без объяснений. Хочу идти, озаренная лучами солнца.

В тот раз мама сказала, что больное сердце не болит. Резкая, ясная боль – это от мышц и сухожилий в груди. И так всегда. Раковые опухоли не болят. Если болит – то это не рак. Мягкий, подвижный комок – это не рак. А больное сердце можно прооперировать. В нашей-то стране. И неважно, что сердце крошечное. И если у человека был рак, то он может вернуться. Но у нас-то в семье рака нет.

Мне нравится, когда моча красноватая от свеклы или отдает серой из-за спаржи. Нравится, когда после антибиотиков развивается грибок. Это логично, это я могу принять. Я хочу бегать, ходить. Двигаться до одурения. Люблю простые явления: когда ем острое, специи раздражают слизистую носа и я чихаю и сморкаюсь. Люблю, когда васаби обжигает рот. Люблю выпить много кофе, чтобы пробил холодный пот.

Был антициклон. Шестнадцать дней до и после Нового года: двадцать два – двадцать пять ниже нуля. Я устроилась на матрасе возле детской кроватки со стальной решеткой, в больничной палате, в конце белого коридора, в самой передовой стране мира. За несколько суток до того я родила ребенка, третьего сына, мальчика весом четыре килограмма и два грамма. Вечерами небо светилось оранжевым и розовым, а потом я опускала жалюзи. Я кормила младенца, и он засыпал. Я ложилась на матрас и изучала настенные часы, смотрела на деления, по которым гуляли стрелки, не задумываясь об их значении. Они не значили ничего. Случалось, что младенца записывали на обследование или анализы на определенный час, но тогда к нам заранее приходила медсестра и помогала собраться. Порой я засыпала, когда еще не было и восьми. Иногда тихо бубнил телевизор – шла какая-нибудь викторина. Я листала книгу, подаренную мне на Рождество. Читала по странице за раз, не больше. В тот раз я не могла читать. Буквы прыгали по бумаге и менялись местами, слова обретали новый смысл, фразы наполнялись головокружительно-случайным содержанием. Чаще всего я просто смотрела на фотографии: чайные чашки, платья, чемоданы, локомотивы, сигареты, маскарады в садах (взрослые и дети). Сады в сумерках. Сумерки светлее, чем наши. Лишь чуть темнее дня – но, без сомнения, сумерки. Или дело было в самих фотографиях? В технике? Сестры Вирджиния и Ванесса в шуршащих юбках, лежащие на потертых, но изысканных шезлонгах. Иногда я делала растяжку, совсем чуть-чуть. Больше никаких упражнений. Даже на пресс. Это было исключено, я бы просто не выдержала. Никто в отделении не задавал вопросов и не делился информацией. Никто не приходил измерить давление и взять кровь из детской пяточки. Я осталась одна. Дети в соседних палатах и медсестра, уткнувшаяся в компьютер в своем кабинете, не издавали звуков, как будто их и не было. В других частях больницы делали операции. У кого-то открывалось кровотечение, кто-то где-то не мог уснуть, кому-то вводили последнюю дозу лекарства, кто-то поливал цветок в горшке.

Другие родители ночевали дома или в «Доме Рональда Макдональда» неподалеку. Многие дети жили в больнице месяцами. Некоторые взрослые приезжали издалека, надолго или накоротко оставив дом, чтобы жить рядом с ребенком. Но они гуляли, разговаривали, пили кофе. Знакомились. Вместе ели чипсы, сидя перед телевизором в комнате отдыха. Кто знает, вдруг они становились друзьями на всю жизнь? Они шутили, болтая по телефону.


На двух выделенных мне полках я расставила свои вещи. Оказалось, что самое необходимое – это вовсе не так уж много. Трусы, футболки, свободные штаны, два шерстяных джемпера (один тонкий, другой толстый). Телефон, бумажник, зубная щетка, зубная паста, зубная нить, полотенце, бутылка для воды, жирный крем, пинцет, шоколад, прокладки, книга.

Будили каждое утро ровно в семь. Во всех коридорах включали лампы дневного света, и весь персонал больницы отправлялся к кофеваркам. Каждый раз кто-нибудь стучал в нашу дверь и, чуть приоткрыв ее, говорил: «Доброе утро». Это значило, что мне следует встать, свернуть матрас и как можно скорее заняться утренними процедурами. Обход начинался в восемь и тянулся до обеда, а то и дольше. Ближе к вечеру я вспоминала, что надо пройтись. Ноги к тому времени успевали отечь. Я натягивала на себя оба джемпера, плотные штаны, зимние ботинки, шерстяную шапку, куртку и рукавицы, не забыв сунуть в карман бумажник и телефон. Младенец оставался в палате под присмотром аппарата, неустанно измеряющего пульс, частоту дыхания и сатурацию и готового подать громкий сигнал тревоги, если показатели опустятся ниже или поднимутся выше границ допустимого. Иногда сигнал раздавался из-за отсоединившегося электрода. Перед выходом я заглядывала к медсестре – предупредить, что иду на прогулку. Та отвечала удивленным взглядом, явно не понимая, кто я такая и почему отчитываюсь. Всё ли у меня в порядке с головой? Однако мое появление давало ей повод оторваться от экрана, выпрямиться, на пару секунд уставиться в никуда, дать отдых глазам. Впрочем, медсестра быстро приходила в себя и выдавала обычное: Хорошо, что выходите. Надо подвигаться, развеяться… – порой с таким нажимом, что мне начинало казаться, будто в ее словах есть подтекст, который я не улавливаю из-за усталости. Я быстро шагала к двери, открывала ее и попадала в большой зал, потом сбегала вниз по лестнице, мимо картины, изображающей празднество в волшебном лесу, мимо комнаты, где рядком сидели женщины с молокоотсосами, потом долго шла по коридорам и наконец оказывалась на улице.

Я всегда выбирала одно и то же направление. В те дни я не придумывала новых маршрутов. Хотя иногда случалось, что по пути к кафе я забредала на улицы, которыми раньше не ходила. Старые, нерационально извилистые, нерасчищенные, дремлющие, названные в честь давно забытых выдающихся людей. Ветер взбивал нежнейшую снежную пыль. Больничная территория окружала центральное здание, как пульсирующий организм с щупальцами, как мицелий из подземных ходов: для больных людей, здоровых сопровождающих, мертвых тел, врачей, уборщиков, питания, медицинского оборудования. Система кровообращения города. Через вены и артерии больницы втекала новая и вытекала старая кровь, но не так симметрично, как в человеческом теле, накачиваемая сердцем. Здесь, в парковых рощах, совсем неподалеку от хорошо знакомых мне городских зданий возвышались старые облупившиеся громадины больничных построек. Но вывески были новые, и на них значились слова, которых я никогда прежде не слышала. В этих окнах никогда не горел свет. В жилых домах, вытянувшихся по оба края улицы, – ни души. Небо ровно серело над бездвижным ландшафтом. Мои зимние ботинки печатали тракторные следы на девственных снежных наносах. Но стоило выйти к заливу, как вдоль дороги возникали фонари, машины, собаки, закрытые на зиму киоски с мороженым. Велосипеды на зимних шинах, иногда финские санки.

Что я собиралась делать, добравшись до кафе? Оказавшись среди людей? Неужели находиться среди их обыденных тел как ни в чем не бывало? Стоять в очереди, не сгибаясь под тяжестью времени, которое всё идет и идет? В те вечера очередь вытекала далеко за пределы кафе. Приходилось бы тесниться среди незнакомцев, стоя меж сугробов. Может быть, между телами возникали оазисы тепла? Неужели я запросто села бы на скамейку, покрытую овчиной, будто всего-навсего зашла погреться? Окинула бы взглядом острова, окутанные вечерним туманом? Моржей, семенящих по мосткам, а спустя мгновение спокойно рассекающих воду?

Когда я шла по берегу, когда я там шла, всё казалось красивым как во сне, но пелена, скрывавшая бездну, была хрупкой, как снег. Как то, что сейчас я стою перед зеркалом, румяная, и расчесываю длинные, блестящие волосы.

Всё представало в самом выгодном свете. Каждая ветвь была четкой, как наконечник стрелы. Свет уличных фонарей, под которыми шествовали мы. Я и незнакомцы. Идти быстрее не получалось: снег, под ним лед, а в промежности – ощущение, будто из меня вот-вот что-то выскользнет. Я всегда была хорошим ходоком, с неутомимым метрономом внутри. Но в тот вечер меня несла вперед лишь сила воли, точнее, ее остатки. Память о движении – и та подводила. Всё изменилось. Суставы будто развинтились, ноги словно отделились от тела. Я чувствовала себя странно простуженной, как той весной, в начале всего. Суставы ныли. Инфицированная жидкость давила изнутри.

Черные штрихи газетных заголовков на поворотах: «Застрелился депутат парламента. Рекордно низкие температуры еще не означают конец глобального потепления. Инфаркт известного шеф-повара на похоронах матери». Повсюду звучали песни о любви: в автобусе, в магазине, в лифтах – нападали, заставая меня врасплох.

Baby, please don’t leave me.
I can’t live without you.


Однажды я заглянула в торговый центр, открытый, несмотря на поздний час. Там обнаружился бутик: голая кирпичная кладка и минималистичная электронная музыка. Я выбрала несколько фильмов с самыми красивыми названиями и купила все: A bout de souffle, Jules et Jim, My Blueberry Nights. На банковском счете вдруг оказалась прорва денег – материнское пособие, – а в больнице их тратить было не на что. Деньги жгли карман. Мои диски положили в модно оформленный бумажный пакет.

У библиотеки и на холме подле нее всё шло как обычно. Дети катались на санках, взрослые стояли под деревьями. Я старалась избежать встречи со знакомыми. У меня не было сил рассказывать, что произошло, выдавливать из себя слова. И не рассказывать – всё, до конца – тоже не было сил. Я, разумеется, делала всё возможное, чтобы меня никто не заметил. Но, случись иначе, мы, наверное, простояли бы там, под снегопадом, всю ночь. Я бы говорила, не умолкая. Не отпуская. Но мне никто не встретился. Может, я стала невидимкой. Может, слилась с пейзажем, а мои очертания растворились в тумане. Может, для других я словно исчезла. Однако я существовала, как никогда прежде. В моей боли, в прямой кишке, в ноющих мышцах, в слизистых, в странно затрудненной ходьбе, в мыслях, которым я кричала нет.

Час был поздний. Я вдруг вспомнила, что давно не ела. Зашла в кафе на одной из улиц, ведущих к больнице, где раньше иногда, купив чашку дорогущего кофе, садилась за столик и работала или ела ленивую овсянку со свежей малиной и поджаренными кокосовыми хлопьями после тренировки по боксу. На нижней полке витрины лежали вчерашние бутерброды за полцены. Я взяла один. Подсохший хлеб царапал глотку. Вспухший сыр, теплый склизкий огурец. Всё разваливалось.

Я вернулась совсем без сил. К запаху лекарств, детских макушек, кровянистых выделений, зимних ботинок, антисептика, страха, кофе. Гуляла сорок две минуты. Быстро скинув верхнюю одежду, я разбросала ее по крючкам, полкам, вешалкам. Я спешила к больным, там ждали дети – посиневшие, до срока рожденные, похожие на ящерок, и к кому-то уже звали пастора, а ты спал и спал. Твой сон длился всё дольше.

У неба словно осталось всего два цвета: черный и красный. Вечерами я отмечала их наличие, прежде чем опустить штору и замкнуть наш белый кокон.


На дне пакета с вещами я нашла карандаш.

Сейчас в воздухе кружит пыль, блестит, покрывает все поверхности, слой за слоем. В трубах воет ветер. Ветер во всех трубах, и соседская собака. Пахнет остывающим на кухне кофе и бензином с большой дороги. Молочно-белый туман – или это окно запотело? Пар над чашкой чая или дым из трубы за окном. Однако этот туман быстро растает, обернется чем-то другим; еще раннее утро.

Тогда мы сидели, затаив дыхание, в сиреневом свечении аппарата УЗИ, и датчик скользил по телу младенца, которому было три дня. За два дня до того мы вернулись домой из роддома. А теперь приехали обратно – правда, в другую часть больничного организма, ближе к заливу. За окном уже стемнело, столбик термометра стремительно падал, в воздухе парили сухие снежинки. Рано утром мы приехали на дополнительный контроль, и с тех пор нас так и водили из кабинета в кабинет. Что-то было не так. Клаус сливался со стенами, я не помню его присутствия, я занимала собой всё пространство, я плакала, я брала младенца на руки, у Клауса перехватывало дыхание.

Стеллаж с DVD: «Телепузики» и «Крот». Постер с динозаврами. Дефибриллятор. Над кушеткой – мобиль со шнурком, за который дергали, чтобы отвлечь от обследования младенцев постарше. Аппарат УЗИ то и дело отлаживал сигнал.


В тот раз я шла вдоль замерзшей воды, и лед нарос такой толстый, что по нему могли ехать машины, такого давно не было, и я повторяла про себя название. Никак не ложился на память порядок букв. Я и вправду не могла запомнить название. Этой болезни, отклонения – врожденного. Название которого всё повторяли и повторяли. В палате, в кабинете УЗИ, в мерцании аппарата. Отклонения, которое возникло не из-за моего возраста или стресса, не из-за глотка сидра на седьмой неделе беременности или компонентов увлажняющего крема, не из-за расстройства пищевого поведения в подростковом возрасте, не из-за ибупрофена, не из-за моего изначально неоднозначного отношения к этой беременности. Просто данность. Не зависящая от возраста отца или того, что я ела или не ела, или от того, что я решила родить третьего ребенка, хотя у меня уже было двое других, здоровых. Дело было не в тяжелых металлах, которые поступили в кровь из жира, когда я сильно похудела в начале беременности, и не в генах, и не в прививке от гриппа, которую меня уговорили сделать на восьмом месяце. Скорее всего, и не в простуде, от которой я страдала с третьей по десятую неделю. Однако в какой-то момент возникла предрасположенность, и что-то – что-то иное – позволило отклонению развиться. Причины и сроки случившегося установить невозможно, это подчеркивалось особо. В брошюре, лежавшей возле кабинета, я прочла, что американские ученые обнаружили четкую связь между злоупотреблением кокаином у матери и данным заболеванием. В моем случае не годилось и это объяснение. В другой брошюре писали, что отклонение часто приводит к летальному исходу. Высокий риск тромбоза. Но что имелось в виду? До операции или после?

В тот раз я не мерзла, хотя газетные заголовки трубили о самой холодной зиме за последние десятилетия. О глобальном потеплении думать было некогда, меня занимали совсем другие вещи. Я надевала две кофты, организм вырабатывал гормоны. Мое тело словно обволокла пленка, из-под которой ощущения доносились слабо; внимание было сосредоточено на вещах более важных, чем температура тела. Но и совсем не замечать ее было нельзя. Может, в детских палатах жарко топили, заботясь о крошечных пациентах, а может, просто отдавали дань нашей традиции: зимой батареи должны быть раскаленными, и точка. По ночам пижама промокала от пота. Иногда я просыпалась от того, что сырая ткань холодила кожу, – порой дважды, трижды за ночь. С волос капало, будто я намочила голову под краном. Я лежала, чувствуя, что лучше встать, но упрямо старалась снова уснуть. Наконец, меня начинало трясти так, что дальше лежать становилось невозможно. Зубы выбивали дробь, и я, наконец, поднималась, стягивала с матраса промокшее белье и выходила в слабо освещенный коридор. Ночная сестра за стеклянной перегородкой бросала усталый взгляд на мою жалкую фигуру и снова отворачивалась к своей чашке с кофе. Я брала сухое белье из шкафа, который мне показали в первый вечер, натягивала пододеяльник, простыню, наволочку. Мокрые, холодные тряпки кучей сваливала на полу. Наверное, уборщики забирали их еще до моего пробуждения – утром белья на полу не было. После прошлых родов я тоже сильно потела, избавляясь от лишней жидкости, но на этот раз происходило нечто сверхъестественное. Может, я и вправду болела. Может, меня трясло в лихорадке?

Наконец, мне сказали, что белье и пижамы следует приносить из дома, что больничными пользоваться бесконечно нельзя. Они только на первые дни, когда никто не знает, как долго придется оставаться в больнице и когда представится возможность съездить за вещами.


Мой мир – наполовину сон. Я не знаю, просыпаюсь ли вообще – а раньше знала. Никогда в жизни столько не спала, больше ничего не могу – только спать. Остальные способности дремлют или исчезли вовсе. И никогда в жизни я столько не бдела – перед экраном, перед окном, у кровати. Бдение над живыми. Время словно замедлилось или течет в разных плоскостях. Как будто я вдруг стала сосудом, через который течет время. Когда я погружаюсь в сон, он тяжел, а грезы чудны. Сновидения о влюбленностях начались, как только младенца после операции перевели в реанимацию. Туда меня не пускали, так что я вернулась домой и тут же заболела кишечным гриппом, ангиной и герпесом, который обсыпал губы, нос, щеки и брови, грозя добраться до глаз, а через них проникнуть в мозг. В снах я то и дело попадала в щекотливые ситуации с участием бывших возлюбленных или других людей, которые, очевидно, когда-то казались мне привлекательными. Каждый новый объект влечения заставал врасплох. Являлись знакомые из прошлого, порой очень отдаленного, забытого, и вовсе не те, что когда-то произвели неизгладимое впечатление или сыграли важную роль в моей жизни. Иногда это были известные люди, да и те – не самые красивые и не самые знаменитые. Ни об одном из них я никогда не грезила наяву. Во сне мы сидели на теплом заднем сиденье машины, под гудение мотора. Они никуда не собирались уходить. Хотели побыть со мной. Наши пальцы сближались – поначалу будто случайно, – но никто не отдергивал руку, и мы сидели дальше, и вот уже соприкасались другими частями тела, сквозь слои одежды – будто бы нечаянно, но, конечно, вовсе не случайно: кто знает, вдруг дело дойдет до поцелуя? Иногда так и выходило, и поцелуи оказывались нежными, вкусными, бесконечно длинными, и я мечтала, чтобы сон длился бесконечно. Один такой нежданный знакомый поцеловал меня в голень, прямо под коленом, взасос. Всё происходящее было неожиданным и жутко интересным. Могло случиться что угодно: что если меня захочет какой-то неотразимый человек? Иногда мне снилось, что я целую Клауса: глубоко, долго, и всякий раз поцелуй был приятнее, чем в реальности. Пару раз я даже испытала нежданный оргазм. Наверное, из-за послеродового состояния вагины: набухшие ткани терлись друг о друга.

Дети тоже снились, это да. По одному, на терпящих кораблекрушение, подхваченных штормом судах: я хватала их и крепко держала, а потом просыпалась.


Я почти не сплю: так я говорила тем немногим, с кем разговаривала в больничный период. На матрасе, на полу. Тело еще не пришло в себя после родов. Но на самом деле всё, кажется, было наоборот? Мне будто и не требовалось ничего, кроме сна. Он был так глубок, что граничил с каким-то другим состоянием, от которого можно и не очнуться. Я всё время мечтала погрузиться в сон, исчезнуть. Сумерки приносили облегчение. Во снах я была счастлива. Ночь принадлежала мне. Но стоило младенцу пискнуть, как я мгновенно просыпалась и клала его рядом с собой на матрас. Там он и оставался до утра: его плотная головка рядом с моей, почти так же близко, как совсем недавно, – отделенная лишь тонкой пленкой. Волосы шелковым шлемом на пульсирующей коже. Сон и бодрствование плавно чередовались, мир погружался в тишину и шевеление теней.

Первые минуты после пробуждения я проводила во власти грез, чудесных и нелогичных еще до появления в них эротизма. Слух улавливал уютное шарканье сандалий по линолеуму, приветствия, журчание воды, щелчок кофеварки и шипение пара, но я старалась как можно дольше оттянуть момент принятия решения: где я, кто я. Каково реальное положение вещей в данный момент. В конце концов приходилось снизойти к телу: болящему, протекающему, облепленному мокрыми простынями. Но осколки грез оставались со мной до конца дня.

В тот раз я думала о красоте. Все казались мне красивыми. По льду, совсем близко, проносились люди, похожие на большие тени или бабочек. Я шла по берегу, не отклоняясь от маршрута, и прохожие посылали мне теплые взгляды, будто узнавая, но не желая беспокоить. Я тоже смотрела на них, самым открытым взглядом, словно всё было ясно как никогда. Яснее ясного. Впервые в жизни я знала, чего хочу. Чтó круглые сутки требует моего внимания, куда должны быть направлены все мои силы. Вокруг этого главного я и плела ароматный кокон из простых мыслей, который, однако, быстро покрывался трещинами, протекал, и я поднимала взгляд и смотрела, смотрела на звенящее дерево.

И в больнице все были красивы: дети, медсестры, уборщики, родители. В столовой для сотрудников, где мне разрешалось обедать со скидкой по купону из канцелярии, сидели красивые врачи: спокойные, свободные в движении, они обменивались самыми обыденными репликами. Кардиолог, первым обследовавший моего младенца, ходил в расстегнутом белом халате, полы которого развевались, словно по ветру. Под халатом он носил джемпер слегка спортивного покроя – дорогой, молодежный, с серебристой надписью на груди. Wave Life. Кардиолог избегал меня или просто не замечал. Может быть, не узнавал? Медсестра по имени Хельми, лицо которой с самого начала казалось мне знакомым, бодро сновала между сервировочными столами. Худенькая, бодрая, на тарелке гармоничный набор питательных веществ, никогда не забывает положить овощей. Хельми с кардиологом обменялись парой фраз, посмеялись. Не помню, что я положила себе на тарелку. Во рту пересохло. За длинным столом сидела я одна. Взяв в корзине у кассы дамский журнал, я скользила взглядом по фотографиям женщин, начавших жизнь заново. Вдруг на страницу начали падать капли. Крупные и соленые, они летели вниз, будто из какой-то дыры. Беззвучно. Горячая, соленая вода. Бумага пошла волнами. Это мои слезы, подумала я. Может, кто-то и заметил. Потом потекло из носа. Прозрачная, негустая жидкость лилась на стол. Вытирать ее не было сил. Я чувствовала, как на верхней губе проклевывается герпес. Мне вдруг захотелось элегантно одеться, стать красивой.


Когда младенец засыпал, я листала глянцевые заграничные журналы, которые в один из холодных ветреных вечеров доставил муж Лары, ветеринар в костюме и при галстуке: он направлялся в телестудию, чтобы дать интервью о какой-то новой заразе, которая передается от животных к людям. Друзья слали эсэмэски и спрашивали, чем помочь. Проси о чем угодно, писали они. Хочешь, я приеду? Могу во вторник с четырех до пяти. В среду и четверг, к сожалению, не выйдет. Нет, спасибо, отвечала я. Но в конце концов спросила у Лары, не принесет ли она что-нибудь почитать. Я взяла с собой в больницу только одну книгу, с журналами и газетами в здешнем киоске было туго. Лара всё не могла найти время и, наконец, прислала супруга. На меня с младенцем он смотрел примерно с таким же интересом, как на собаку или стадо коров. Мы были для него так же важны – или неважны. Он глядел на нас прямо, не отводя взгляда.

Я заметила, что журналы Лара выбрала со всей тщательностью. Esquire и Newsweek с заголовками вроде «Девушка, которая поцеловала Элвиса» и «Кишечник – это новый мозг». Фразы въелись в память знаками, речевками, хоть смысл и стерся – если вообще был. Я положила журналы в платяной шкаф наутро после операции и больше к ним не притрагивалась. Потом, дома, они легли на самую верхнюю полку гардероба, под стопку свитеров, которые я почти никогда не надеваю. Вместе с книгой и бумагами.

И другими вещами.


Младенец был крупный и светлый, хотя в семье все темноволосые. Ресницы, которые только начали отрастать, торчали щетинками. Как свежая хвоя или трава.


Входная дверь за зиму разбухла, и всякий раз приходится хорошенько ее прихлопнуть, не раз и не два. Похоже на бу́хающий кашель. Вот опять. Я слышу, как они шумят в подъезде: ясные голоса, шаги резиновых подошв. Голос Клауса глуше остальных. Чей-то смех? Вот он кричит: Идите сюда! Скрип лифта, потом впихивают санки с железными полозьями, потом еще чей-то смех, эхо. Надо постараться отдохнуть, все говорят, что мне надо больше отдыхать. Простыни давно не меняли. Такие мягкие, что кажется – вот-вот расползутся подо мной. Все в засохших пятнах. Немного крошек, волосок с лобка. Как только звуки в лифте утихают, я всё стряхиваю на пол и встаю – от усталости нет и следа. Подхожу к письменному столу, потом к окну. Всё время до самого вечера – моё. Во дворе тают сугробы, образуя комья и колеи. Ночью всё леденеет, срастаясь новыми глыбами, колеса машин примерзают к земле, мусорные баки липнут друг к другу, велосипеды – к земле, кучи сухих листьев застывают ледяными горками. Вот мой велосипед, он стоит там с октября. Уже тогда подмораживало, лужи покрывались коркой льда. Живот сжимался всякий раз, как нога надавливала на педаль. Зимней резиной я так и не обзавелась. Люблю свой велосипедный замок – такой крепкий, маслянистый. Отпираешь, запираешь сноровистыми движениями. Хвалю себя за то, что не забываю смазывать его ружейным маслом, когда начинает заедать. Пшикнешь пару раз – и всё работает. Седло рваное, обнажились слои: кожа, поролон, металлические пружины.

Здесь летает какое-то насекомое – плодовая мушка? Или это одна из точек, беспрерывно снующих вверх-вниз в поле зрения? Так обновляется стекловидное тело – объяснил мне однажды невролог. Пока точки движутся, причин для беспокойства нет. Хуже, когда они застывают на месте. Мальчик с инвалидностью из дома напротив идет по тротуару вместе с мамой. Он уже намного выше нее. Держится позади, чуть согнулся, положил руки маме на плечи. Ноги двигаются в такт, взгляды у обоих направлены вперед. Так они продвигаются сантиметр за сантиметром каждый день, по пути в один и тот же продуктовый магазин.

На диване перед телевизором – следы старших братьев. Липкие миски из-под сластей. Комья свалявшихся волос. Завитки у них над ушами, звериные кудри – там, где еще можно уловить аромат. Волосы: надо их постричь. И ногти: наверное, отросли, ломаются, под ними черный ободок грязи? Им так мало лет, и всё же рядом с новорожденным братья кажутся совсем большими. Почти гротескными. Уже пахнут. Уже видны поры. Уже тянутся в большой мир, как высокие башни. Телевизор не выключили, мультики закончились, начался телемагазин. Паровая швабра, которая изменила мир. Забудьте о пылесосах. Мне нужен черный чай, сахар. На кухонном столе уже выстроились праздничные чашки и блюдца. Сегодня ему сорок шесть дней. Тридцать дней после операции. Возвращаюсь к письменному столу. Записная книжка. Кремово-бежевые пустые листы.

Но сначала – календарь. Всё верно, всё по-прежнему верно, я беру фломастер и перечеркиваю клетку крест-накрест – тридцатую, последнюю. Большой и черный крест. Расплывается поверх других, мелких, крестиков, заполняет собой всю страницу и следующую тоже. Проступает на обратной стороне: жирные линии с запахом ядовитых химикатов. Перевернув страницу, я вижу, что крест отпечатался до самого ноября. Черный, как следы огня или пальцев, запачканных сажей.


Мое сердце никогда не билось ровно. Оно всегда трепетало, гудело, замирало. Иногда стучит так медленно, что я не могу найти пульс – ни на запястье, ни на шее. Когда пью кофе, сердце уходит в пятки и меня бросает в холодный пот. Стоит закурить, как пульс тут же подскакивает до двухсот ударов в минуту.

При прослушивании врачи иногда подозревают порок сердца. Правда, потом мы вместе приходим к выводу, что я просто испугалась врачебного инструмента. Что мое сердце, наверное, необычайно живо реагирует на сигналы, а это само по себе ни хорошо, ни плохо.

Иногда оно колотится так, что под кожей заметно движение. Между грудями, на пару сантиметров ниже, чуть левее – видны быстрые, как удары хлыстика, сокращения сердечной мышцы. Если замереть, то, кажется, вижу, как кровь пульсирует в крупных венах локтевого сгиба. Импульс движения передается коже и там отзывается крошечным, но вполне различимым эхом.


У младенца был слабый пульс в паху – там, где ему полагалось быть сильным и отчетливым.


Последние дни в больнице его голос делался всё более сиплым, пока звук не пропал совсем. Его плач было видно, но не слышно. Мама младенца, которого подселили к нам предпоследней ночью, обратила на это внимание. Печальное зрелище, сказала она. Когда функция отсутствует, а сопровождающая мимика есть. Ее младенец – девочка, рожденная на двадцать второй неделе – кричала всё время, так громко и звучно, что не оставалось ни малейшего сомнения: ей что-то нужно, и легкие у нее полностью сформированы. Она кричала слишком громко, раздражающе громогласно. Ни на секунду не замолкает, смеялась ее мама.

Я тоже несколько дней подряд замечала, как слабеет голос младенца, но потом перестала об этом думать. А после ее слов, хватая ртом воздух, бросилась в канцелярию, чтобы спросить, откуда взялась сипота. В кабинете сидела медсестра, но не Хельми. Хельми уже ушла домой – значит, у нее был дом, какая-то жизнь за пределами больницы. Медсестра, платиновая блондинка с отросшей чернотой у корней, посмотрела на меня и сказала: таково протекание болезни. Пора принять факт, что ваш ребенок болен. Нет, подумала я, никогда не приму. Могу согласиться, но не смириться. В тот момент я не отличалась героизмом. Меня будто и не существовало. Я думала, что, родись он в звериной стае, его бросили бы на съедение хищникам.

Мама недоношенной девочки спала на матрасе у самого окна. Другого места в палате не было. Теперь она лежала, погрузившись в свой телефон. Сосредоточенно нажимала на кнопки, тихо посмеиваясь. Мы давно перестали разговаривать. Возможно, она собиралась спать. У меня не было сил пробираться к окну, наступая на ее матрас, извиняться и так далее, так что жалюзи той ночью так никто и не опустил. Белый свет уличных фонарей озарял нас, пробирался сквозь решетки кроваток. В палате царила напряженная атмосфера: мы были одинаково недовольны присутствием друг друга. И обеим больше всего хотелось оказаться где-нибудь подальше от этой палаты. Но мы знали, что в данных обстоятельствах податься некуда и что вообще-то надо сказать спасибо. Мы и говорили. И желали друг другу добра. Только вот наши тела и их потребности мешали. Они никуда не девались, даже в эти переломные дни. Тела по-прежнему хотели есть, потели, тревожились и капризничали. Крошечная девочка закашлялась. Сколько ей вообще? Выглядела новорожденной, но, судя по рассказу мамы, ей было не меньше полугода. Я решила не спрашивать. Мой младенец лежал тихо. И как будто всё меньше ел. Я кормила его снова и снова. Понемногу. Он засыпал у груди. Мы спали и спали. Наутро девочки и ее мамы рядом уже не оказалось.


Порой, когда он спит, щелка между веками напоминает шов на стыке двух кусков ткани. Как будто прямо за этим занавесом телесного цвета и почти совсем белыми ресницами протекает сложный инженерный процесс.

В тот раз, когда я шла по берегу, в первые дни нового года, ели и сосны казались вырезанными из темно-синей ткани. Печати хвойных полукружий на фоне полоски неба вдоль линии ближайших островов залива, тогда еще незнакомых. Темно было всё время, это я уже рассказывала, но даже во мраке контуры проступали отчетливо. Весь год перед этим меня посещали мысли, что я всё уже знаю, что мне больше никогда не доведется пережить ничего нового. Словно всё, что я думала и проживала, – лишь вариации на тему старых вопросов и жизненных событий. Теперь же мир предстал передо мной в доселе невиданном свете. Небо за кромкой леса было на оттенок светлее, будто идеально установленный прожектор подсвечивал его снизу нежным овалом. Как свет звезд. Вид почти театральный, как задник в старомодной пьесе, и, двигаясь, я становилась частью этой волшебной сценографии. В помещении же, на фоне больничных коридоров, размытых в дымку лампами дневного света и чужими голосами, я останавливалась, большая и резко очерченная. Важную информацию трудно было отличить от воркования, которым успокаивали таких, как я. Этот вечер – последний? Мне только что сказали, что сужение аорты очень резкое. Слова обронили на бегу – во время утреннего обхода, который, как обычно, затянулся до вечера. Через пару секунд врач и две медсестры уже говорили о чем-то другом и шутили, стоя возле больничной кроватки. Кто-то из них осторожно поправил в очередной раз съехавшие с крохотных пяток шерстяные носочки. Уловив мгновение, когда они переводили дыхание, я попросила повторить только что сказанное. Что? Ах, да. Коарктация аорты три миллиметра – точнее три целых и четыре десятых, и артериальный проток вот-вот закроется (тогда, кстати, и может случиться коллапс). То есть мы рекомендуем провести операцию в ближайшие дни.

Но ведь это и собирались сделать, в любом случае?

У него были такие холодные ступни. Может быть, это бывает у всех новорожденных, не помню. Но тогда я думала: это сердце не в силах качать кровь до самых конечностей. Наверное, так оно и было.


Каждое утро я принимала душ. Было тяжко вставать, брать полотенце, кремы и чистые трусы. Сначала рыться на полке, потом брести к комнате отдыха для родителей, мимо канцелярии, и не забыть кивнуть сестрам, если они сами не забудут взглянуть на проходящую по коридору меня, миновать других родителей, уже, может быть, сидящих за столиком с чашкой кофе, и, наконец, зайти в душевую. Я стояла под струями воды, пока дыхание не перехватывало от горячего пара и коврик под ногами не начинал коробиться. Голову я тоже мыла каждый день, даже если волосы были совсем чистыми. Не опуская взгляд на тело – пусть будет само по себе. Больничное мыло без цвета и запаха идеально подходило моей коже. Под конец я не обливалась холодной водой – не на этот раз, но растирала тело больничными махровыми полотенцами: каждый палец, каждый волосок, чтобы разогнать кровь, – и, наконец, мазалась вишневым кремом с блестками. Но кожа оставалась жесткой и сухой. Я мыла и дезинфицировала руки, едва прикоснувшись к любому предмету или только собираясь к нему притронуться. Люди были для меня ходячими источниками всевозможных инфекций. Если ребенка чем-нибудь заразят, будет ли возможна операция? Медсестры уверяли меня, что у новорожденных есть иммунитет, приобретенный еще в утробе матери, а кормление грудью дополнительно защищает. И ребенок справлялся: день шел за днем, и он был жив. Но сколько еще таких дней надо продержаться? По дому и по школе старших братьев гулял кишечный грипп. Я говорила себе, что если и быть параноиком – то когда, если не сейчас? Я себе это разрешила. Надев чистую просторную одежду, я сушила волосы, выходила из душевой и несколько секунд чувствовала себя нормальным человеком. За столиком в кафетерии сидели женщины из родительских объединений, мамы детей с пороком сердца. Они угощали меня печеньем. Но мне не нужны были их брошюры о детях, которые стали ангелами на небесах, мой ребенок должен был выжить. Наша сердечная болезнь была временной.

Поначалу Хельми предлагала присмотреть за младенцем, пока я принимаю душ. Самый сладкий ребенок в отделении, шептала она мне на ухо. И с ним может случиться коллапс – это происходит редко, так говорили все медсестры, но все-таки происходит. Поэтому лучше, чтобы в палате всегда кто-то находился. Когда это невозможно, младенца надо подключать к аппарату, который будет следить за его состоянием и подаст сигнал тревоги, если что-то пойдет не так, но этот аппарат мы стараемся использовать пореже. Мы тут спорим, кому приглядывать за вашим младенцем, – все к нему хотят, сказала как-то Хельми.

Что значит коллапс, спрашивала я.

Ничего хорошего, уклончиво отвечали медсестры. Хорошо, что вы тут, в больнице. Бедные те, у кого коллапс случается дома. Вам повезло!


Но так и быть, про коллапс.

Вот как это происходит:

Сужение аорты приводит к ухудшению кровоснабжения органов нижней части тела.

Кроме прочего, перестают работать печень и почки.

И тогда дорога каждая минута.


Врач пальпировал живот младенца и написал:

Пальпация брюшной полости показала, что размер печени в данный момент в пределах нормы.

Возможен бикуспидальный аортальный клапан, но для точного диагноза имеющихся данных недостаточно.
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II / Сердечный выброс
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Still alive
who you love.


(Bon Iver – Perth)

Я хотела рассказать о женщинах на берегу озера в Америке. Женщин много. Двадцать, а может и тридцать. Они разбросаны по иссушенным землям в центральных частях материка. Женщины немолодые, достигшие того жизненного рубежа, когда уже можно не стараться всё исправить, а взять и бросить. Они где-то услышали об этих землях и возможностях, которые здесь открываются. Что стоит лишь решиться и сесть за руль большой старой машины, а потом просто ехать и ехать, и ты найдешь дорогу туда. Такие слухи разлетаются мгновенно. И всегда вызывают интерес. Но не у многих. Однако всегда найдутся люди, которые хотят того, чего не понимает большинство. Об этих женщинах я думала давно. Представляла себе, как они выглядят (особенно одна из них: с самыми длинными волосами, танцующая) и где они живут: в домах, больше похожих на сараи, или в фургонах, просторных, стоящих далеко друг от друга. Между ними – ущелья, труднопроходимый чапараль или потоки, низвергающиеся с обледенелых вершин гор. Не хочется никого видеть – пожалуйста, хоть неделю рядом не будет никаких людей. Быт очень простой, хозяйства почти нет: небольшая грядка и desert wild grapes у крыльца. Может быть, они обменивались бы растениями? Собирались бы раз в две недели у кого-нибудь в палисаднике, чтобы вместе пообедать, о чем-то посоветоваться, чем-то поделиться? Мыли бы посуду в жестяных тазах на дощатых столешницах. Кастрюля, вилка, стакан обсыхали бы на жаре. Пять секунд – и ни капли влаги. Всё опалено солнцем. Больные находили бы там исцеление. Почва с высоким содержанием редких минералов. И кое-каких ядов. Следов. Одна из женщин получила бы наследство после смерти мужа-тирана и выкупила землю, сорвав запланированное строительство шоссе. Там находилось бы время на сон. На чтение. На купание в озере. В котором всё еще можно было купаться. Несмотря на добычу полезных ископаемых, засуху, приближающийся конец света, озеро было бы удивительно чистым. Я думала об этих женщинах больничными вечерами. Не так часто. Может быть, вообще всего один раз. Попробовала записывать, но строчки побежали вверх – рука отвыкла. Первые наброски хранились дома на компьютере. Я только что родила. Но мне казалось, что надо спешно работать. Как будто время без работы потрачено напрасно. Примерно так: если я не пишу, то кто я? Я должна дописать вещь. Я. Я тоже есть.

Когда нас принимали в кардиологии, надо было заполнить бланк и, кроме прочего, указать профессию матери. Я вывела «поэт», указав на полях, что работаю над текстом про смерть. И это было правдой – по крайней мере, отчасти. В графе «имя ребенка» я написала «Сигфрид», хотя имя мы почти не обсуждали. Но мне нравилось его звучание. В скобках я указала «Сиигфриид», чтобы все знали, как произносить. Чтобы ни в коем случае не коверкали. Я решила, что ребенку нужно имя. Хотя бы имя. После него поставила восклицательный знак. В направлении указали, что он второй ребенок, хотя на самом деле был третьим. Я исправила ошибку. Зачеркнула эту цифру и написала верную. Медсестра взяла в руки бланк и пробежала по нему глазами, слегка наморщив лоб. Добавила личный номер ребенка, вдруг материализовавшийся словно из ниоткуда, подозрительно быстро. Не задавая вопросов, она отправила бланк в архив, одной ногой уже стоя в коридоре, собираясь направиться к больным. Клаус поехал домой к сыновьям, о которых я совсем забыла. Но кто-то за ними присматривал – наверное, моя мама.

Раньше письмо было способом отвлечься от действительности – или, скорее, отфильтровать наделенные смыслом детали, сделав реальность постижимой. Такие, за которые можно было ухватиться. Отделяя страшное, признавая и называя его – наверное, как в классической терапии или при ведении дневника? Придвигаясь всё ближе и ближе к происходящему, пока не окажешься вне или над ним.

На этот раз письмо не помогало. Эту проблему нельзя было перенести на бумагу. Наоборот: чтобы справиться, надо было забывать, каждую секунду, а письмо лишало доступа к забвению. Скольжение карандаша по листу уже не отвлекало внимание. Запястье болело, казалось чужим. Его жесткость, краснота, грубость кожи. Я будто иссыхала. В то же время кисть казалась неожиданно маленькой. Это я помню. Я вытянула правую руку прямо перед собой, в полумраке. Потом левую. Мне всегда казалось, что у меня крупные, почти обезьяньи конечности. Сильные и некрасивые. Я смирилась с этим. К тому же у таких рук есть свои преимущества. Но теперь кисти вдруг стали маленькими. Несмотря на широкие, выступающие вены и широкий большой палец. И следы оторванных полосок сухой кожи, тянущиеся порой от кутикулы до самого сустава. Такие маленькие, маленькие руки. Тогда я подумала, что, наверное, всю жизнь что-то недопонимала о себе, но что именно – осталось неизвестным.

Однако время, проведенное за письмом, всё же оставляло чувство проделанной работы. Минуты хватало, даже взять карандаш и бумагу было достаточно. Или прикоснуться к ним. Переложить с места на место. Хотя бы подумать о них.

Я делала заметки, но не помню о чем. И не каждый вечер. Недлинные. Сначала на чеках, найденных в кошельке. Потом попросила у сестер бумаги для принтера. В сумке с вещами из дома, среди оберток от жвачки и березовых сережек, нашелся огрызок карандаша. Возможно, мне казалось, что написанное в этих обстоятельствах будет особо искренним и уникальным. Что таким образом я смогу использовать ситуацию, открыв что-то новое. В то же время эта мысль была омерзительной, и я старалась от нее избавиться. И тут младенец подавал звуки, ставя точку в моих размышлениях. Я складывала лист и совала его в книгу о Вирджинии и Ванессе, поствикторианских бунтарках – на самом деле, с большим облегчением. Я проверяла, не виднеется ли писчая бумага меж страниц книги, и ставила ее обратно на полку, где она казалась самой обычной. Младенец утихал, так и не проснувшись. Я вытягивалась на еще не застеленном серебристо-сером матрасе, глядела на снег за окном, пока не затуманивался взгляд. Снег всё падал и падал. Я смотрела на светящиеся трубки ламп, светлые стены, тени. Звякала крышка мусорной корзины, кто-то выбрасывал кофейную гущу, шелестели швабры в коридоре, и мы вплывали в новую ночь.


Сейчас я на минуту задумалась о воде – опять, но уже иначе. Не об озерах в пустыне и горных ручьях. А о простой радости жизни. О примитивной силе. О путешествиях. О высоченных волнах. Когда нет четких границ. О ранних утрах. Когда еще длится ночь. Когда добровольно мерзнешь. Переодеваешься на парковке. Когда тела – словно доски для серфинга, отлитые из золота. Неподвластные холодной влаге, водорослям, тревогам. Машины. Друзья. Быть внутри водопада, чтобы вода лилась по телу, по шее. Скользить в теплом, бирюзовом лесном озере. Пахнуть загаром.


Ехать на велосипеде в кромешной тьме без фонаря.


Крутить педали под ливнем без дождевика.


Родила я этого ребенка удачно, даже ловчее, чем его старших братьев. Впервые в жизни готовилась, читала книги о естественных родах. Смиренно ходила на йогу для беременных к йогине родом из семидесятых, где мы сидели кружком и беседовали среди драпировок из батика, хотя обычно я такого избегаю. Там мы должны были много думать о сердце. Мы лежали, слушая, как оно бьется прямо над зреющим младенцем. Всего лишь в нескольких миллиметрах. Визуализировали сердечную чакру и ее цвет – зеленый. Мы работали над раскрытием сердца при зажженных свечах. Младенцы слушали наши сердца, чтобы узнавать их удары после рождения. Этот ритм должен был означать безопасность, любовь, чувство дома. Но на самом деле сердце – это всего лишь физический орган. Мышца, которая сокращается под влиянием электрических импульсов и поддерживает в теле жизнь, качая насыщенную кислородом кровь, – пока однажды не перестанет. Теперь я не выношу конфет в форме сердечек и открыток с нарисованными сердцами. Больше никаких игр с этим образом.

Услышав, что у ребенка врожденный порок сердца, большинство думает, что в нем дырочка. Многие строят догадки, едва я начну объяснять – а лекции я читаю всем подряд. Женщины главным образом спрашивают, как я заметила, что он болен; в их глазах мельтешит страх беды. Мужчины слушают с серьезным видом, но вопросов не задают, и я быстро меняю тему. Я всё меньше и меньше сглаживаю детали. Излагаю всё до мельчайших подробностей, жестоко. Я восхищаюсь теми, кто умеет рассказывать без прикрас. Но и без лишних ужасов. Как хирург, который за несколько дней до операции широким шагом подошел ко мне в коридоре и сказал: операция сложная. Мы разрежем аорту малыша, удалим деформированный участок (и куда денете?) и сошьем здоровые концы (иголкой с ниткой?). Дуга аорты, то есть верхняя часть главной восходящей артерии тела, у новорожденного – шириной пять миллиметров. Во время операции концы фиксируют пластмассовыми зажимами. Будем надеяться, что они не соскользнут! Однако шутки в сторону. Мы войдем в грудную клетку сбоку, так что большого шрама впереди не будет (да какая разница, лишь бы он жил!). Его подключат к респиратору, но сердце будет биться всё время. (Его собственное сердце.) Прогноз хороший. А что если там есть еще какие-то проблемы, сказала я, которых вы не заметили? Милая моя, УЗИ делали пять раз. А если будет передозировка наркоза, и он не проснется? У нас очень опытный персонал. А если вырубится электричество? Разумеется, у нас есть запасной генератор. Но всякое бывает! Операция должна занять около двух часов. Когда закончим, мы вам позвоним.

Я восхищаюсь: ими. Я хочу быть как: они. Но рассказывать об этом у меня нет сил.


Я не пропускала ни одного занятия йогой для беременных. Смазывала промежность маслом календулы, чтобы ткани стали эластичнее. Минимум раз в день делала глубокие приседания, раскрывая тазобедренные суставы. На йоге я была лучше всех. Усердней и выносливей всех. Беременность протекала хорошо. Перед первым УЗИ я нервничала и, узнав, что всё в порядке, испытала большое облегчение. Пульс младенца был немного чаще, чем некогда у старших братьев. Я объясняла это тем, что младенец – девочка. Воды стали отходить на сороковой неделе. Я тогда была в городе. Прозрачные, не коричневые и не желтые. Они всё текли и текли, как будто внутри работал насос. Я положила в трусы толстую прокладку и поехала домой на автобусе, зажатая пассажирами и их сумками. Никто ни о чем не догадывался: день как день, люди направлялись домой, а я посмеивалась про себя, ведь я-то кое-что знала, а вечером, когда пришла моя пунктуальная как часы мама, мы с Клаусом медленно пошли в больницу. Роды протекали как положено: я старалась продышать схватки, наклонившись вперед, мычала и гудела. Я выбросила из головы слова знакомого врача о том, что роды всегда сопряжены с риском для жизни, и думала обо всем, чему научилась на йоге. Что роды лежа придумали в восемнадцатом веке, чтобы разрешающиеся от бремени особы королевской крови не напоминали животных, что каждая схватка длится не более девяноста секунд, хоть под конец они и учащаются. Я двигалась навстречу боли, а не замирала, как в прошлые разы, будто прячась от схватки. Я ходила по комнате, стояла опершись на изголовье кровати, на спинку стула, шумно выдыхала. Клаус массировал мне поясницу индийским деревянным валиком. Я не просила обезболивания, только немного веселящего газа, а спустя пять часов вытужила через родовой стульчик блестящего и плотного ребенка с идеально симметричным лицом и мочками ушей, похожими на листья очитка.

За ночь похолодало. Родильная палата была стального цвета, в душевой меня безудержно трясло от пережитого напряжения и недосыпа, а промежность болела так, что я сгибалась пополам. После прежних родов я чувствовала себя иначе. Этот ребенок оказался крупнее. Мои внутренности расширялись и изгибались, стремясь занять прежнее положение. Так сказала акушерка, когда я описала свои ощущения. Но я не беспокоилась – по крайней мере, за себя. Однако была во всем этом какая-то беспощадность – в родах среди ночи, среди зимы, и в этом кругленьком ребенке, который как будто всхлипывал, лежа на столике. Рядом с ним – чаша с пленками и плацентой. Так я это запомнила. И мы, словно осевшие от усталости, в резком свете неоновых ламп. В зеркале душевой – лицо обессилевшей старухи.


Но наутро сияло антициклонное солнце. Большие окна отделения были полны ярко-голубым небом с бирюзовым отливом. Слякоть сменилась морозными кристаллами, сухим паром дыхания. Промокшие кроссовки – красивыми, толстыми валенками. Пока я ходила по коридорам, сидела и лежала, подавали кисель и тушеное мясо. Я принимала навещавших и кормила ноющей грудью, но смазывать кровоточащие соски особой медовой мазью мне было не впервой. Я смотрела в потолок, холодный и белый, чуть потрескавшийся. Разглядывала новенького младенца в прозрачной люльке на колесиках. Он спал, он кричал, у него краснело лицо. У младенца были синюшные холодные пальцы на руках и ногах. Я меняла подгузники. Первородный кал. Тоненькие ножки, пузо сковородой. Мальчишечье тело. Он не был по умолчанию самым сладким ребенком в родильном отделении, как некогда его братья. Крупный, с большой головой, чуть отекшим лицом в красных пятнах. Припухшие веки, совсем немного светло-каштанового пушка на голове. Он спал, он ел. Остаток пуповины отсох уже на следующий день: такой зрелый был младенец, совсем готовый к выходу в мир – так я тогда думала. Тот отсохший кусочек я приберегла на память, решив, что сама пойму, когда придет пора его выбросить. Стужа проникала внутрь толстых стен, подкарауливала. Младенец казался прохладным, как будто температура тела подстроилась под зимнюю погоду, как у эктотермных животных. Я прижимала его к себе под рубашкой, стараясь согреть. Он лежал неподвижно, будто в забытьи. Иногда приоткрывал один глаз: сумрачный взгляд, неглубокая темнота. Я стояла у окна, на самом верхнем этаже, и смотрела на город, и была счастлива, а это слово я произношу нечасто, и снова – или всё еще – была простужена, и кашляла я так, что в теле дребезжали раздраженные перепонки. Потом пришли родные. Есть фотография: вся семья в сборе, в роддоме. Кто сделал этот снимок? Родился младший брат. Оказалось, был день моего рождения, а я забыла. Мне исполнилось тридцать девять лет. Я чувствовала себя юной. Мы были так счастливы. Ту фотографию я никогда не беру в руки. Даже не знаю, где она лежит. После нее снимков нет.


Во время планового контроля перед выпиской врач обнаружил шумы в сердце младенца. Нас записали на повторный осмотр, через два дня. Врач уверял, что за это время всё должно пройти: Боталлов проток, связывающий легочный ствол плода со спинной аортой, зарастет и превратится в нормальную для родившегося человека артериальную связку – просто с небольшим опозданием. Обычно это происходит в первые дни после появления на свет, но в некоторых случаях занимает чуть больше времени. Странно, подумала я, ведь он даже немного переношен и во всех остальных отношениях такой зрелый, но откуда мне знать – очевидно, эти две вещи не связаны между собой.

Короткую дорогу до дома мы проделали на такси, было двадцать три градуса мороза, на младенца надели новую огромную пушистую шапку с медвежьими ушками, и я видела, что передо мной самый здоровый ребенок, мы все самые здоровые, я родила третьего здорового ребенка. Я ходила по дому, время от времени поглядывая через окно вниз, во двор. Кружили снежинки. Птицы по-зимнему хохлились. Прохожие в красивых шарфах казались только что разбуженными морозом, светом. Вот женщина и подросток, опирающийся обеими руками ей на плечи. Она казалась молодой, довольной. Я думала о том, как непредсказуемо несправедлив мир. Ведь меня опять не задело. Думала: вот я – человек, которого судьба уберегла от беды. Младенец регулярно засыпал и просыпался с четким криком. Успевал проголодаться и жадно ел. Молоко прибывало, превращая груди в скользкие, туго накачанные мешки с проступающими венами. Захватить их беззубым ртом было трудно. Но младенец снова прицеливался, не оставляя попыток. Когда излишки молока брызгали ему в лицо, он ошеломленно кивал, на мгновение застыв, а потом продолжал как ни в чем не бывало. Он дарил мне покой. Я ни о чем не волновалась. Я была воплощенная противоположность тревоги.

Но спустя два дня вместо голубых протоков экран показал белые. Доктор слушала и слушала. Молча. Потом слушала еще, водя стетоскопом по крошечной груди. Спереди, сзади, опять спереди. И еще раз. Остановилась где-то между лопаток. Что там? – спросила я, но ответа не последовало, и в ту секунду я поняла, что беда все-таки меня настигла. Страшное наступило, а я не готова. Тело не знало, как реагировать. Доигралась. Позже я думала: та минута, когда жизнь впервые пошла крахом. Но это было еще не всё. Мне предстояло сидеть за столом, глядя, как в тарелку капают слезы – не раз и не два. Те, кто говорит: плачь, просто плачь – неправы. Лучше всего, когда для слез нет причин. Но, может быть, рубцы прочнее нетронутой кожи – по крайней мере, если рана не смертельна. Человек в шрамах бросается на жизнь, как оголодавший. Знает, что терять времени нельзя, наслаждается всем, чем только можно, не требуя лучшего. Как те прогулки, в тот раз, когда я впитывала красоту. Врач набрала какой-то номер. Не знаю чей. Я чувствовала себя лишней. Присутствия Клауса не помню. Но он был там. Куда вы звоните, спросила я. Направляем к вам пациента, сказала она в трубку. Сию минуту.

Нас отвели к скрытым в самом конце коридора кабинетам, где перед аппаратами УЗИ сидели одинокие медсестры, ожидая указаний. На экранах тревожно мерцали зернистые токи крови. В его маленьком тельце они шли в каком-то неверном направлении. Кровь как-то не так поступала в сердце, перетекая или не перетекая из предсердия в желудочек через клапаны, или как-то не так поступала обратно в тело. Должна была бежать по сосуду, но не бежала. Серьезные лица. Ни одной праздной реплики. Я говорила себе: током крови управляю я. Надо только полностью сосредоточиться. Как люди, способные удержать самолет в воздухе одной лишь чистотой помыслов и желаний. Когда всё существо наполняет единственная мысль, божественная сосредоточенность. Но сомнения уже закрадывались. Я спросила, не нашлась ли его шапочка, забытая в родильном отделении перед выпиской. Всем новорожденным в том году дарили такие шапочки, связанные волонтерками из Общества Святой Марты. Ему досталась особенная, василькового цвета, и теперь я видела дурное предзнаменование в том, что забыла ее в родильном зале. Мой суетливый, визгливый вопрос повис в воздухе. Ответа не последовало. Кто-то бросил на меня озабоченный взгляд. Нас отправили дальше. У лифтов мы столкнулись с двоюродным братом Клауса, у которого в этот день родился первенец. Клаус поздравил его. Они обнялись. Я, уже стоя в лифте, бросила родственнику, что у нас возникли неожиданные проблемы. Откуда-то прикатили старую коляску с тонким одеялом. Подвальными коридорами нас вели в детскую больницу, расположенную на триста метров ближе к заливу. Я кормила младенца на ходу. Медсестра, которая показывала нам путь в туннелях, раздраженно велела мне положить ребенка в коляску. Навстречу нам попадались люди, поодиночке и группками, они катили перед собой медицинские аппараты и койки, капельницы, больничное питание, лекарства. Одни тихо переговаривались, другие шли молча. Большинство из них были одеты в белую рабочую одежду, они спешили. Время от времени мимо на большой скорости проносились транспортные средства. На стенах висели таблички, предупреждающие об их возможном появлении. Чтобы не попасть под колеса, следовало держаться на определенном расстоянии от цветных линий, которыми был размечен пол. Но как запомнить, от каких именно? И разве нельзя снизить скорость или как-то предупредить о своем появлении? Здесь, наверное, часто случаются аварии? Они были похожи на скутеры. Автопогрузчики? Что это вообще было? Коридор привел нас прямо в кафе для пациентов возле приемного покоя детской больницы. Или мы поднялись туда на лифте. Может быть, в лифте играла музыка, песни о любви. В кафе сидели усталые родители в домашней одежде и ели булочки с корицей, между столиками разгуливали дети с отитами и вывихами рук. Они прижимали к себе игрушечных кроликов. Кофейные чашки, бананы и здоровые сердца. На прилавке высилась гора рождественских пирожных.


Двигаясь вдоль красных линий, мы дошли до самой кардиологии. (Почему линии красные? Может, кто-то решил, что они должны изображать кровь?) Там царил штиль. В праздничные дни редко записываются на прием. Только те, кому помощь требуется безотлагательно, а такие всегда в меньшинстве. Персонала дежурило мало.

Коридор раскинулся широко, воздух был прост: аромат кофе, запах пластика и чистоты. Медсестра, которая привела нас туда, забрала коляску и удалилась. В окошке регистратуры показалась еще одна, и через мгновение перед нами вырос дежурный кардиолог, до этого сидевший в кабинете в самом конце коридора. Или в кафетерии для персонала? Или в комнате отдыха с кушетками, как в сериале «Скорая помощь»? Загорелый, волосы чуть взъерошены. Молодой. Разве врач может быть таким юным? Плюс широкая улыбка, как будто только и ждал нашего появления. Или моего? Или он точно знал, что тревога ложная и остается только успокоить нас, заверив, что ничего страшного не происходит? Белые ровные зубы, едва не светящиеся на фоне желтоватых стен, и влажные волосы – кажется, с кончиков прядей капало на белый халат? Он шел к нам по прямой, едва отрывая подошвы дизайнерских тапок от линолеума, будто не желая тратить энергию на лишние движения, но всё же с космической скоростью. Его внешность резко контрастировала с прагматично-серым коридором и низким потолком, как будто на самом деле ему следовало находиться где-то далеко-далеко, где красота его смогла бы проявиться в полной мере.

Он выразил восхищение младенцем, поздравил нас с его рождением и проводил в смотровой кабинет, где попросил снять с ребенка всё, кроме подгузника, и положить на весы, а тот сладко спал, и щелочки глаз были совершенно симметричны. Медсестра записала рост и вес, кардиолог осторожно перенес младенца на смотровой стол. На его грудь, которая ритмично поднималась и опускалась во сне, в очередной раз выдавили капельку бирюзового геля. В очередной раз сенсор, или так называемый датчик, заскользил по грудной клетке, верхней части живота и сонной артерии. Кардиолог сидел на эргономичном стульчике, расслабленный и абсолютно сосредоточенный. Склонялся над тельцем, которое спало, спало и спало. Водил датчиком по каким-то определенным точкам, одновременно глядя на экран, где отражалась информация. Теперь он молчал, посерьезнев, стал как все. У меня больше не было сил сосредоточивать мысли на одном. На доске для сообщений за его спиной висела открытка с размытым изображением красноглазого ребенка в рождественском колпачке и еще одна – с розовыми выпуклыми буквами. Белесый песчаный берег, beach: пальмы, длинные волны с пенными гребешками. Бар с крышей из пальмовых листьев. Кардиолог набрал команду на клавиатуре, подключенной к датчику и экрану. Увеличил изображение. Сфокусировал. Токи, красные и синие. Лиловые. Желтые. Белые. Подвижные пиксели. Символы крови в теле моего ребенка. Вот сердце сокращается, вот оно выталкивает кровь. Крошечный цветной ритмично бьющийся комок. Трепещущая медузка. Врач повторил процедуру, так же спокойно и методично. Провел датчиком по всем относящимся к делу точкам, несколько раз останавливаясь у одной, – как мне показалось, рядом с сердцем. Но довольно высоко. Потом закончил и медленным жестом вернул датчик на место. Повернул лицо к нам. Ничего страшного, сказал он, и улыбнулся. Но я всё же хочу посоветоваться с более опытным коллегой. Я тут новичок. Он встал и вышел, оставив дверь в коридор открытой. Звуки и запахи нормальности. Аромат кофе. Клаус сидел совершенно неподвижно. Мы коротко взглянули друг на друга, но и это оказалось слишком. Младенец спал. Я не смела прикоснуться к нему и разбудить: наверное, спящего легче обследовать. Я уже видела в нем того, кто вскоре мог покинуть нас.

Опытный коллега оказался мужчиной средних лет в ярко-желтой рубашке, фамилия его была Колкконен. Он представился и уселся на стул. Семь секунд водил датчиком по тельцу ребенка, бормоча: видишь, видишь – это он обращался к первому кардиологу, который стоял рядом и кивал. Потом старший констатировал: типичный случай. И потом сообщил нам: у ребенка серьезный порок сердца, требуется операция. Нет, сказала я. Он нуждается в стационарном лечении, кладем немедленно, продолжал Колкконен. Я спросила, можно ли мне остаться с ребенком: он новорожденный, я кормлю грудью. Связь между матерью и младенцем, конечно, важная штука, ответил Колкконен, но перед нами тяжело больной ребенок, и рядом с этим фактом всё остальное вторично. Он не считал возможным, чтобы мать и ребенок вместе жили в больничной палате. Я могу спать на полу, где угодно, умоляла я. Вы можете приходить к нему днем, а ночевать дома. В эту секунду раздался оглушительный сигнал «Нокии». Колкконен похлопал по карманам, нащупывая мобильный, достал его, ответил и вышел из комнаты.

Первый кардиолог остался на месте. Тот, загорелый, с белоснежными зубами, которые теперь спрятались за стиснутыми губами. Он сглотнул. На несколько секунд повисла тишина. Он будто колебался или к чему-то готовился. Может, и вправду прежде не сталкивался с такими случаями. Может, это вообще был его первый день на работе. Ведь какой-то пациент должен быть первым? Чей-то диагноз, чья-то смерть должна стать первой. Может, ему велели быть немногословным и серьезным. Ничего личного. Только факты. Не входить в положение, не обещать слишком много. Быть как Колкконен. Мы сидели и молчали. А что еще оставалось делать. Спешить было некуда. Нас никто нигде не ждал. Мы сидели, откинувшись на спинки стульев. Нас было трое, плюс младенец. Мы могли бы встретиться при других обстоятельствах. Оказаться тремя приятелями. Младенец, лежавший на смотровом столе, шумно задышал, просыпаясь. Наверное, проголодался. Я опять подумала, что кардиолог очень юн – как ему удалось так многого добиться в такой короткий срок? До этого я тоже считала себя довольно молодой, но теперь мне так не казалось. Мысли о возрасте, о теле никуда не делись. Я осознавала свое присутствие, бытие моего тела в этом пространстве. Что оно без труда вдыхает и выдыхает воздух. Что я вижу, наблюдаю. Что немного хочется есть. Что губы в любое мгновение могут разомкнуться и артикулировать вопрос. Что я могу встать и уйти. Наконец, кардиолог принял решение – или собрался с духом, посмотрел на нас и сказал: к счастью, этот порок сердца можно вылечить. Потом вспомнил: на медфаке у меня был однокурсник с таким врожденным отклонением – значит, операция была возможна уже в семидесятые годы?

Он бросил взгляд в сторону коридора – наверное, ждал Колкконена? Может быть, он вообще был интерном? Или на испытательном сроке? Под присмотром? Он взял карандаш и стал рисовать линии на зернистой бумажной простыне рядом с младенцем. Смотрите: это сердце. А здесь дуга аорты, через которую кровь течет в тело. А вот тут – прямо тут – две самые большие артерии, ведущие вверх, к мозгу. Конечно, на самом деле всё выглядит не совсем так, но вы понимаете, да? А вот третья. Он провел изогнутую линию – вверх и сразу вниз. И здесь, наверху, в дуге аорты, на самом типичном месте у вашего сына сужение, из-за которого кровь не может нормально поступать в левую сторону тела. Ток должен выглядеть так. А выглядит вот так. Здесь затор. Он выводил толстые, неровные линии и стрелки. Правая часть тела подвергается особой нагрузке и может не справиться. А вот клапаны выглядят нормально, это хорошие новости. Обычно такой порок сопровождается деформацией клапанов. Тогда приходится вставлять чужеродные детали, что сопряжено с риском воспалений. Вот так (он сделал набросок). Но чтобы сказать точно, надо обследовать его еще раз. Ему больно? – спросила я. Нет. Ему не больно и не будет больно. В сравнении со многими другими операциями на сердце, эта проста. Можно сказать, элементарна. Увидимся в отделении, где палаты. Спросите у них, можно ли вам пожить там. Я полагаю, что ничего невозможного нет.


Каждое утро ровно в семь загорались трубки ламп дневного света, и я прикасалась к личику, видневшемуся из-под одеяла. Брала младенца на руки, мыла плотное тельце, он просыпался, сонно приоткрывая глаза, и тельце сжималось – но не от боли. Глаза – уже округлившиеся, ясные – обводили комнату, хлопая ресницами. Взгляд гулял от лампы к лампе. Я клала его на весы с бумажной подстилкой и считывала граммы, как меня научила Хельми. Потом кормила и снова взвешивала, а затем одевала в чистое боди и великоватые штаны с больничным логотипом. Шерстяные носочки, шапочка из хлопка. Я мгновенно вычисляла разницу между весом до и после еды и запоминала цифру, чтобы при первом удобном случае сообщить персоналу. Мне ни разу не понадобился карандаш, лежащий рядом с весами. Я думала только о самой цифре, не о значении. Не о том, что разница была недостаточно большой. (Он уже почти ничего не ел.)


Мое собственное тело продолжало работать, не привлекая к себе лишнего внимания. Единственное, что настораживало, – странное потягивание в области прямой кишки. Геморрой, предполагали медсестры. Самое обычное дело после беременности и родов. Ткани подвергаются высокому давлению. Ведь он весил почти четыре килограмма, так? И это ваш третий ребенок, да? Странно, что это у вас впервые. Немедленно воспользуйтесь суппозиториями – избежите более серьезных проблем в будущем. В душе направляйте струи теплой воды на выступающие узлы. Пробуйте запихнуть их обратно в анус. Есть еще специальная мазь!

На морозе было больно и щипало, а когда остальное семейство пришло навестить нас с младенцем, и я взяла на руки среднего сына, на секунду показалось, что тело не выдержит. Наконец, одна из медсестер позвонила в родильное отделение и попросила об осмотре, но там велели обратиться в поликлинику. В родильном отделении уже сделали для меня всё возможное. Медсестра снова описала ситуацию, но приема так и не добилась. Я позвонила в свою поликлинику, расположенную на другом конце города, и договорилась о визите через неделю.


Я люблю утра, люблю Netflix, люблю поля. Люблю время, когда на улице никого или почти никого нет. Люблю, что так будет всегда: в определенные часы движение в городе затихает. Между тремя и пятью утра почти все сидят дома, всегда, всегда. И опустевшие места. Что они тоже будут всегда: вокзалы, обочины, зимы.

Люблю синяки, на себе и на других. Я вижу в них признак того, что человек пошел на физический риск, нарушив привычный ритм движений. Что такие люди принимают все аспекты жизни – включая и то, что не всякая попытка увенчается успехом. Об этом говорят ссадины, которые такие люди не только не скрывают, но даже выставляют напоказ, вот как я. Однако я имею в виду только приобретенные собственными стараниями синяки – ссадины танцоров, ушибы альпинистов, велогонщиков, шишки, растянутые мышцы, отметины, следы. Я говорю о ранах как аксессуарах и маркерах идентичности. О легком и пристойном презрении к смерти. Не о кровоподтеках после побоев.

Мне кажется, я узнаю тех, кто разделяет мое отношение. Кажется, что их тоже тянет ко мне. Племя моих грез. На перекрестке у светофора. В аэропорту. В трамвае.

Легко одеваться как бродяга, если ты богата. Или носить одежды леопардовой расцветки, если ты юна. Мешки под глазами придают интересный вид тем, у кого на самом деле есть возможность выспаться.

Может, я разделяю людей на тех, кто боится вспотеть, и тех, кто только и мечтает взмокнуть?

Может, я стремлюсь увеличить ментальную дистанцию между собой и поколениями женщин, чьи тела были скрыты от мира и его увлекательной непредсказуемости слоями синтетической ткани и лака для волос? Между мной и тем типом женственности, что обозначают словом ladylikeness и связывают с нездоровым стремлением к стабильности?

Может, я играю маркерами классовой принадлежности? Чтобы самой избежать классификации?

Или дело в моей потребности постоянно сталкиваться со всем и вся, всё отчетливее ощущая границы тела?

Моя мама сказала бы, что я романтизирую то, что романтизировать не следует. Что я слишком много думаю о внешних проявлениях, что всё это предрассудки. Немного необычные, по сравнению с большинством людей, но все-таки. Предубеждения как они есть. Тебе тоже нужна стабильность, доходы. Теплый уголок, где можно перевести дух.

Однажды я проголосовала за коммунистов, и она расхохоталась: дорогая моя, ты всю жизнь провела в уютной оранжерее среднего класса.

Я идеализирую облупившийся лак. Людей с безупречно ухоженными ногтями я не принимаю всерьез. Герпес и ранки на губах – это красиво. Неожиданные выпуклости. Внезапное богатство цветовой гаммы кожи: от бледно-розового до почти черного. Вынужденная чувственность контуров притягивает взгляд. Пальцы так и тянутся потрогать, поковырять. Погулять по неровностям, будоражащим воображение.

Но в том, что вскочило у меня на лице на следующий день после операции, никакой красоты не было. На губах, носу, щеках, бровях, ноздрях высыпали воспаленные пузырьки. Желтые, инфицированные.


Я люблю свою бледность и жилистые руки. Люблю свой волосяной покров – на голове, на ногах, на руках и крестце. Иногда мне даже нравится жар и понос: тогда внутри меня что-то движется, проявляя течение жизни. Люблю, когда можно идти и идти. До завтрака я всегда ледяная и вялая. Горячая пища несется прямо в суставы, как инъекция, оживляя тело. Кончики моих пальцев теперь всегда выглядят так, как в детстве после долгого сидения в ванне. Стоит подняться, как в глазах темнеет и мелькают искры, на мгновение я полностью теряю ориентацию. Говорят, это низкое давление, но я никогда его не измеряю. А может, это внутреннее сопротивление, нежелание сменить позу, двинуться с места?

Мне нравятся спящие люди. Что сон так неумолимо необходим. Что мы воспринимаем состояние сна как естественную данность. Люблю, когда люди засыпают днем, когда взрослые пробуждаются рывком, с резким ахом, будто разучившись дышать во сне. Первые полсекунды – младенческое выражение лица. Первое дыхание. Возвращение. И я это вижу. Честно говоря, мне нравятся люди, которые прут напролом: потные, готовые забыть всё на свете, как Оливер, танцующий диско в Call Me by Your Name – какой позор! Но нельзя же всё время осторожничать, жизнь коротка.

Иногда я думаю о мозговом стволе. Мне нравится, что он проникает под мозг, как стебель, скрытый черепом и мышцами шеи. Что, спрятавшись там, управляет пищеварением, дыханием, кровяным давлением, сердечным ритмом, мимикой, морганием, чиханием, глотанием, зеванием и чередованием сна и бодрствования. Мне нравится, что через него проходят все нервы и что он связывает мозг с позвоночником. При повреждении мозгового ствола человек умирает.

Мне нравится запах немытых волос чистого в остальном человека. Моих немытых волос тоже, это я замечаю последнее время. Но в какой момент этот запах приобретает неприятный оттенок? Или мне просто приятен запах кожи головы? Молока, нежного цветка.

И да, мне нравится быстро водить, надев легкую одежду и очки от солнца. Волосы по ветру, раскаленный асфальт. Люблю горланить песни за рулем. Когда не слишком холодно и не слишком жарко – или всё же жарковато. Я всегда хочу быть как после тренировки: шагать в лучах солнца с мокрыми волосами, благоухая шампунем. Слабое гудение мышц: мускулы – это контуры, внутри – я. Мышцы – мой панцирь. Теперь он обмяк, пропускает всё насквозь. Всё проникает прямо в меня.

Я всегда хочу быть такой, какой под утро возвращаюсь с летней вечеринки, слишком легко одетая, стуча зубами от холода, громко смеясь в одиночку над чьей-то недавней репликой.

Вот берег.
И кто-то на берегу, утром.
Не один. Трое
    или четверо, и берег,
    обледенелый. Они идут.
Серферские ботинки топчут
    неожиданно мягкий песок,
    тут есть дюны.
Воздух минус три, вода плюс один,
    ветер двадцать девять
    метров в секунду.
(Летящая пена затрудняет
    обзор, судно, едва
    показавшись, исчезает
    за глыбой волны,
    шторм заглушает голоса.)
Они затягивают капюшоны,
    крепят налобные лампы. По ту сторону
HARBOUR AREA –
No trespassing, машина
    стоит между сосен. Эй, сделай
    kickflip! Эй!
Сделай snap! Смеяться, падая в мягкое,
    ледяное. Песок
    под холодной водой.


Сейчас всё это неактуально и, может быть, погребено навеки, и я провожу время дома, в покое, избегая резких движений и музыки, взывающей к чувствам. За окном по склону сбегают дети в желтых и красных комбинезонах и пуховых шапках. Холмик небольшой, поросший кустистыми сосенками и рябинами, прямо за домом. Летом здесь валяются одноразовые поддоны для барбекю, окурки, пивные банки, как-то раз нашла использованный презерватив. Но есть здесь и старые ягодные кусты, порой отыщешь и пару земляничин. Весной за мусорным баком цветут ландыши, но мне они обычно достаются уже увешанными ядовитыми ягодами. Дети кричат, широко разевая рты, но через тройное стекло видно только движение губ. Внутрь не проникает никаких звуков, кроме шума дороги, струящегося ровным потоком. Здоровые дети, когда не спят, всё время двигаются. Просыпаются и едят. Вот они скользят по сугробам, выбегают на дорожку, а ведь туда иногда поворачивают машины. Клаус беседует с бородатым папой с третьего этажа. Сосед со второго, осенью вышедший на пенсию и взявшийся за обустройство двора, лопатой отгребает подтаявший снег от стен дома. Вот идет та женщина в розовом халате, курит и что-то бормочет себе под нос, слово вечно советуясь сама с собой. Мама с мальчиком возвращаются из магазина с полными пакетами: бананы, туалетная бумага, молоко. У нее всегда ухоженные волосы – и когда она только успевает ходить в парикмахерскую? Мальчик уже подросток, иногда издает в магазине странные звуки. Если не знаешь, что это такое, можно испугаться.


Если в семье кто-то умирает, то остальные переезжают в другую квартиру? В другой город? В другую страну?


Тишина в квартире как море, как сон. Движения будто под водой. Между мной и остальными словно заглушка. Жизнь как японская чайная церемония. Когда есть время и силы, можно представлять себе это именно так. Однажды мне довелось побывать в Японии, я гуляла по Хараюку, овеянная запахом сахарной ваты. Ехала на поезде между рисовыми террасами и по-черепашьи зелеными холмами. И в каком-то спа мы успели побывать, в онсэн с горячим бассейном на крыше, с которой открывался вид на дома, потом еще дома и вечернее небо. Mikazuki Hotel. Пальмы, увешанные светящимися гирляндами.

Я взяла в библиотеке несколько дисков с фильмами про мисс Марпл, чтобы смотреть по одному в день, параллельно заглядывая на сайты с одеждой и прокручивая на ютьюбе тысячи видео с Хитом Леджером. Я чуть не плакала от того, что его больше нет. Потому что все его любили, но никто не смог помочь. Я гуглю детские болезни сердца, но со вчерашнего дня ничего не изменилось. Взрослые болезни я не гуглю. Визитка с номером телефона психолога, которого мне посоветовали в больнице, так и лежит среди вороха бумаг в прихожей. Я всё хожу из комнаты в комнату, солнце припекает. В воздухе, медленно опускаясь, танцует пыль. Не проветривали уже несколько недель. Зима суровая, на антициклоне, но сейчас его сменила оттепель, кое-где совсем тепло, оранжевые лучи солнца бьют в лицо. Иду на кухню, наливаю воды в чайник. В кофеварку уже засыпан кофе на четырнадцать чашек, рядом наготове стоят два термоса. Также на столе: скорлупа от яйца, которое Клаус ел на завтрак. В раковине мокрая тряпка. Ее можно было выжать и повесить на место. В швах чайника скопилась накипь. Серые скорлупки легко отковыриваются. Я смотрю, как медленно нагревается вода, как светится красный огонек, как он гаснет, как только вода достигает температуры кипения. Наливаю кипяток в чашку, где уже лежит чайный пакетик: согревающий вихрь экологического имбиря, корня галанго и золотистой куркумы. Ставлю чашку на подоконник и забываю. Финляндская чайная церемония.

В платяном шкафу беспорядок везде, кроме самой верхней полки.

Я заглядываю туда.

Прямо сейчас, на самом верху, за вещами, которые никто никогда не трогает, лежат: те журналы. Та книга. Тот пакет с фильмами. Браслеты с данными из больницы, разрезанные. Крошечный (его) и большой (мой).

Что-то из больнично-зеленой ткани, брошенное комом.

В тот раз, когда я шла по берегу, вдоль покрытого льдом залива. Это был не единственный раз. Но и не каждый вечер это случалось, не шестнадцать прогулок за шестнадцать больничных дней. Скорее, семь или пять. А может быть, всего три. Чаще всего у меня не было сил, вечером я просто вытаскивала матрас, застилала бельем – или не застилала, ложилась и до ночи смотрела телевизор. Прочитывала полстраницы книги – надежной, проверенной, – в очередной раз рассматривая старые выцветшие фотографии садов, разодетых подруг, холмов. Искусные, но всё же какие-то грубоватые или, может быть, осознанно наивистские орнаменты на мебели, изразцовых печах, лестницах домов, где сто лет назад жили английские художницы-аристократки. Узоры словно сами проросли из разных материалов. Органичные, как мох или плесень. Вирджиния Вулф и ее сестра, художница Ванесса Белл. Они всё время беседовали и писали. Перетряхивали затхлые идеи XIX века о жизни, поле, искусстве и любви. Любая печаль изливалась чередой красноречивых писем и дневниковых записей, которые другая сторона принимала как должное. Они никогда не говорили о старении и смерти. Достигнув сорока, пятидесяти, шестидесяти лет, продолжали по-прежнему. Но когда не стало сына Ванессы, беседа на время угасла. Тогда Ванесса слегла. Ему было двадцать девять, он отправился добровольцем на гражданскую войну в Испании и погиб в первом бою. Лишь через три недели после извещения Ванесса возобновила дневниковые записи.

Иногда я засыпала в семь вечера, а иногда часами лежала и смотрела в окно, не замечая, что там за ним, и ждала, когда проснется младенец. Кто-то принес мне проигрыватель для DVD, я включила My Blueberry Nights, но через двадцать минут уснула. Проснулась спустя несколько часов, на экране светилась заставка. Столовая для сотрудников была закрыта. Больничное кафе тоже. Кафетерий для родителей находился слишком далеко, в другом конце коридора. Ночные медсестры, это особое племя, занимались самыми неотложными делами. Самыми тяжелыми пациентами, в других палатах, в совсем других палатах.


Однажды я все-таки добралась до кафе. До красного домика с углами, обшитыми белыми досками, теплым желтым светом в окнах и запахом булочек. На мысу, рядом с которым на льду стояла механическая карусель. Добралась, когда, наконец, подошло время операции. Со мной был Клаус. Я пила чай, есть не могла. Клаус взял бутерброд и принялся болтать обо всем на свете. С моего чайного пакетика натекло на стол, закапало на пол. В горле застряло что-то чужеродное. Тяжесть в груди. Вдыхаемый воздух доходил до ключиц и оставался там, не опускаясь ниже. Так и должно было быть. Это я понимала. Рядом с нами никто не садился, даже неподалеку не занимали места. Посетителей привлекали другие столики, где они и сидели над пестрыми чашками, пирожными, рядом друг с другом, на потертых накидках из овчины. Возможно, мы казались самой обычной парой, которая устроилась в кафе во время самой обычной воскресной прогулки. Тем вечером там было совсем мало народу. Прошло девятнадцать дней с тех пор, как я родила ребенка, третьего.

Операционные работают всегда, без выходных. Когда необходимо, тогда и оперируют. Откладывать нельзя. Всё подчиняется одной цели. Хирурги всегда наготове. Если один заболеет, придет другой. В нашей стране существует надежная, хитроумно спланированная система. Хирургу могут позвонить вечером в воскресенье. И тогда изволь быть в форме. Будь добр отменить все планы. Но что, если у хирурга болит голова, если сам он заболевает? Если не выспался?

Во дворике кафе, как всегда, стояли бочки, а в них пылал огонь, но никто на нем ничего не жарил. В воздухе витало что-то вечернее, как будто работники кафе только и ждали, когда можно будет запереть двери и отправиться в какое-то более интересное место, но не подавали виду. Когда мы встали и пошли дальше, мне показалось, что я вот-вот поскользнусь и упаду; пришлось ухватиться за Клауса и идти, держась за него. Обычно такого не случается.


Операцию запланировали на одиннадцатый день после госпитализации. Трижды ее откладывали, всякий раз на пару дней. Ребенок с самого начала был достаточно крупным для хирургического вмешательства, но в послеоперационном отделении не хватало мест. Их было всего двенадцать, медсестер на всех не хватало, и в первую очередь брали только самые неотложные случаи. Например, если ребенок пострадал в аварии, объяснили мне. Или если у ребенка резкое обострение. Двенадцать мест на всю страну? Ведущая детская больница Финляндии. Здесь проводят самые сложные операции, спасают детские жизни. Каждый день мне сообщали, что мой ребенок не входит в число двенадцати самых неотложных. Это утешало, но силы понемногу покидали меня. И его.

Каждый раз, когда мы готовились к запланированной операции, я не кормила его в течение четырех часов, точно по инструкции. Первый раз всё должно было состояться рано утром. Я не спала ночь, пытаясь успокоить младенца соской. Ненадолго задремав, он просыпался от голода. Я всё время была одна, так мне это запомнилось. Никто не проверял, не поддалась ли я соблазну дать ему грудь. Кормление перед операцией было сопряжено со смертельным риском. Во время интубации и подключения респиратора еда могла попасть в дыхательные пути. А вдруг я приложила его к груди, сама того не заметив? Вдруг у меня психоз, вдруг провалы в памяти? С растерянными, усталыми людьми такое случается. Меня бесконечно интриговало почти полное отсутствие фантазии у медицинского персонала: они всегда исходили из того, что все пациенты действуют разумно и без задней мысли. Поразительно, как единодушно медики следуют клятве Гиппократа и принятым этическим нормам, действуя исключительно на благо больных детей, не рассчитывая на золотые медали, торжественные приемы или хотя бы перерыв на кофе. Один раз мы с Хельми разговорились об этом. Я пошутила: а вы уверены, что среди вас не скрывается психопатка, которая только притворяется сиделкой, а на самом деле мечтает убить ребенка с больным сердцем? Которая училась и проходила практику только затем, чтобы достичь заветной дьявольской цели? И теперь нарочно неправильно дозирует препараты для капельницы? Зажимает рты подушкой? Может, это Хиллеви – та старуха без чувства юмора? Я, кстати, заметила, что от нее иногда разит спиртом.

Повисла тишина.

Это, наверное, антисептик для рук, сказала Хельми и ушла.

Кажется, номер телефона психолога она дала мне вскоре после того разговора.

Во второй раз операцию назначили на вторую половину дня. Тогда ребенок уже не кричал от голода. Почти всё время спал. Живи мы на сто лет раньше, он просто слабел бы и слабел, пока, наконец, не уснул навсегда. Выглядел он совершенно нормальным: крупный, красивый. Живи мы тогда, я и не узнала бы, что с ним не так.

Я подготовила младенца к операции: тщательно вымыла всё тело, вытерла насухо, застегнула на нем новый подгузник и одела по инструкции – и тогда медсестра сообщила, что операцию, к сожалению, опять придется отложить. Ненадолго. Однако на сколько именно – неизвестно.

Когда его, наконец, все-таки отправили в операционную – поздно вечером в третье воскресенье после госпитализации, – я пожелала ему удачи и хорошенько погладила всё тельце, чтобы оно запомнило, как хороша жизнь. Скоро он будет лежать под наркозом, с вскрытой грудной клеткой, вне зоны моего контроля. Я сказала: жду тебя здесь. Произнесла это вслух. Я говорила себе, что даже если он не вернется, то в его жизни все-таки были не только страдания. Что он прожил короткую, но не совсем ужасную жизнь. Люльку увезли. Я собрала свои вещи, лежавшие на полке в кафетерии для родителей и в палате: одежду, книгу, туалетные принадлежности. Сложила всё в рюкзак, принесенный Клаусом. Попрощалась с первой попавшейся медсестрой, и мы вышли на зимний воздух.


Было скользко и совершенно темно, кроме участков под самыми фонарями. Клаус говорил легко, болтал без умолку. Мне оставалось лишь идти за ним. Повиснув на его руке, я думала: в кои-то веки мне не нужно поддерживать хорошее настроение. Один-единственный раз. Пусть он болтает. Хорошо, что болтает. Было бы куда хуже, если б он плакал. С другой стороны, говорить я просто не могла, чисто физически – так что молчала не по своей воле. Один-единственный раз.

Операция должна была занять примерно два часа. Чай я выпила за пятнадцать минут. Пойти домой мы не могли. Там были братья и хрупкая иллюзия нормальной жизни, которую мы могли разрушить одним своим видом. Мы шли и шли по морозу. Шли медленно, дул ветер. Долго ходить по улицам было невозможно. Оставаться в больнице мы не хотели. Поздним воскресным вечером была открыта только та модная галерея, так что туда мы и зашли и стали перебирать футляры DVD и стильные открытки. Я вдруг нашла фильм, который искала годами: о тете и двоюродной сестре Джеки Кеннеди, которые жили в постепенно приходящем в упадок поместье на Лонг-Айленд. Редкий диск. Я заплатила за него, притворно-радостно переговариваясь с кассиром – то ли слишком громко, то ли слишком тихо. Позвонила моя мама. Я не ответила. Тогда она позвонила Клаусу. Тот сказал: мы пока ничего не знаем, ждем. А потом, явно отвечая на вопрос, где мы: в магазинчике при галерее. Да, какая-то галерея на Тёлёгатан. А при ней магазинчик. В который мы случайно забрели. Кажется, она переспросила: где-где? В магазинчике при галерее! В галерее!


Вскоре после операции нам дали взглянуть на младенца. Он лежал в реанимации, присоединенный к аппаратам, трубкам и шлангам. Зал был похож на космический корабль изнутри – как в каком-нибудь старом фантастическом фильме: великолепная, поблескивающая серебром декорация, металлически жужжащая и посвистывающая. В остальных причудливо сконструированных кроватках лежали другие младенцы, и за каждым была закреплена медсестра, и каждый был подключен к аппаратуре, но я видела только его. Грудная клетка поднималась и опускалась под одеяльцем, которым я укрыла его перед отправкой на операцию, чтобы он чувствовал родной запах. Теперь на одеяльце ржаво-коричневые пятна, они не отстирываются. Я узнала красивую форму его плеч. Мы отправились домой на ночном такси, у меня не было сил идти пешком, хотя до дома было недалеко. Клаус удивился: я всегда хотела как можно больше двигаться. Дома съела целую плитку шоколада. Ноги дрожали так, что пришлось лечь и лежать, не говоря ни слова.


И всё закончилось? Ничего не закончилось, всё открыто, но когда-нибудь должно закрыться. Вместо старой гладкой ткани образуется новая. Рубец. Но однажды появится новая рана, и она не затянется, и синяки будут иного рода, рассыплются бисером по рукам или торсу. Однажды у меня в последний раз закружится голова, привычным образом – или совсем иначе. Однажды родинка окажется не безобидным пигментным пятном, однажды мои каракули после скучного заседания невозможно будет разобрать, и причиной окажется не просто усталость; но тот день еще не настал.

Иногда кажется, что в моих усилиях нет смысла, что можно просто лечь и лежать, зная, что через десятки лет или завтра какая-то часть меня не выдержит, и всё, что я принимаю как данность, обернется пятном крови на туалетной бумаге, новообразованием, которого не должно быть. Иногда мне совсем ничего не хочется делать, потому что – вдруг это последний раз, как печально. Иногда сердце совершает двойной прыжок или даже тройной, а потом замирает. Случается, просыпаюсь от того, что оно скачет галопом, и я не могу оставаться на месте, и не могу успокоить его. Мне делали рентген сердца, записывали его ритм, когда я была уверена, что у меня миокардит или острая сердечная недостаточность (неизлечимо). Впрочем, не исключено, что я погибну в автоаварии. Я всегда подозревала, что я из тех, кто увядает медленно, что мое сердце так просто не сдастся. Но этот рассказ – не о моем сердце.


У меня появилась идея: женщины у озера. Как раз когда я забеременела. Или раньше? Может, замысел существовал очень долго, кристаллизуясь медленно, как и все идеи, наделенные смыслом? Может, он уже не актуален. Может, сейчас я должна рассказать что-то другое. Но женщины у озера. У костров. Пейзаж. Что-то вроде современных новопоселенок, исповедующих религию the future is female. Они стояли у меня перед глазами: документальные черно-белые кадры. Или что-то вроде making of? Они должны были быть разными, но объединяла их самостоятельность. Одна из них серебристо-седая. Волосы до колен, если распустить (в один прекрасный день она отрезала их и сказала, что так легче). Густые и совершенно седые. Ей должно было быть лет семьдесят, не меньше. Но еще не восемьдесят. Ученая или поэтесса. Однако поэтесса со значением, не просто писака. Ее движения у озера. Птичьи. Чуть-чуть, слегка преувеличенные. Ее слоновья кожа с бронзовым отливом. Лодыжки, грудная клетка. Изгиб шеи всё еще бодрый, ненасытный. Она ловко обращается с животными, она сильная. Преподает в университете в ближайшем крупном городе и делает это так, что студенты после не смеют пересказывать, чтобы не испортить. То, невероятное. Изменившее их жизни, отношение к миру. Никто не помнит точно, что происходит на ее лекциях. Но они переворачивают всё с ног на голову. В университет она едет мимо горных хребтов, рано утром. Мимо скота на выпасе. Порой попадаются дикие животные. Благородный олень. Там можно встретить гризли. Звонкий осенний воздух овевает лицо, когда она перешучивается с мужчинами на бензозаправках. Ее дом: без плодовых мушек. Ее утро: каждый раз разное. Чашка черного кофе. Две большие картины на стенах. Стильные, минималистичные. И всё это в фургоне? Ее передвижения in the off hours. Лошади. Англо-саксонская фантазия?

Фрэнсис или Лорен. Может, она предводительница или даже основательница этого необычного поселения вблизи забытого озера в пустыне. Хотя мне так не кажется, ей просто хочется мира и покоя. Поговаривают, что женщины то и дело грызутся, но это не так. Они не курицы, нервно хлопающие крыльями, они излучают мир. Женщины у озера спокойные и опытные. Они не жаждут власти. Они знают, как хотят жить – так и живут. Проще простого.

Но не это я писала больничными вечерами, не так много слов, не так связно.


Что же тогда происходило? В моей жизни – настоящей, в городе, в нашем доме – самом обычном? В нашей квартире с пеленальным столиком, обтрепавшимися киноафишами на стенах, низким потолком. Происходило следующее. Мы вернулись домой из больницы. Ночь я просидела на кухне с молокоотсосом. И день, и утро, и вечер. Я плакала от усталости, а однажды и вовсе забыла, как работает эта машина, чувствуя, что помощи ждать неоткуда. Клаус разбирается в технике еще хуже, чем я, и в конце концов он заглянул на кухню и спросил, не лучше ли пойти и лечь спать, утро вечера мудренее. Молокоотсос был большой, синий и электрический, колбы втягивали груди, придавая им коническую форму, и отсасывали молоко. Я взяла его напрокат в Службе здравоохранения. Он был снабжен ручкой, как у ящика с плотницкими инструментами. Вообще напоминал такой ящик, и весом тоже. Я кипятила стеклянные бутылки в кастрюле, к которой никому не позволяла прикасаться, потом переливала в них молоко, надписывала имя и личный номер младенца, ставила на отдельную полку в холодильнике и, наконец, отвозила в больницу в специальной сумке для охлажденных продуктов. После я спала крепко и долго, как никогда. Иногда мне снились эротические сны – а иногда я спала без сновидений, просто проваливаясь в черноту, как будто погасили свет. У меня болело горло. Я подхватила кишечный грипп. Всех, кроме Клауса, рвало. Мне выписали ацикловир – от герпеса, который распространился по всему телу, что нетипично для человека с нормальной иммунной системой, не старше восьмидесяти, не проходящего курс химиотерапии и не имеющего ВИЧ. У младшего из братьев на коже появилась странная сыпь, и теперь мы не могли навещать младенца, чтобы случайно не заразить. В назначенный день я села на трамвай и поехала в поликлинику, чтобы показать свой геморрой врачу. Я лежала на боку на кушетке, а врач выкачивала кровь из геморроидальных узлов, проткнув их каким-то острым инструментом. Я думала, что потом буду вспоминать это событие как нижнюю отметку нашего падения. А может, как стартовую черту, если именно здесь начинается настоящая жопа. Такое ощущение, что я открыта, что из меня вот-вот что-то вывалится, объясняла я врачу. Меня это не удивляет, ответила она. Но вы ведь всё исправили, спросила я перед уходом. Не могу обещать, сказала она. Один кончик всё еще торчит. По дороге домой я купила кофе в бумажном стаканчике, чтобы пить в трамвае. Один раз, доставляя молоко в больницу, я увидела своего младенца, через стекло. Он сосал молоко из бутылочки, лежа в объятьях медсестры, и смотрел ей в глаза.


Или так:

Я родила ребенка. У него в сердце обнаружили шумы. Ему поставили диагноз. У него была коарктация аорты – теперь уже я не забываю это слово, последовательность звуков. А если и забуду, то вот подсказка: coarctare на латыни означает «теснить», «сжимать». В дуге аорты было локальное сужение. Три целых четыре десятых миллиметра (ширина самóй дуги – пять миллиметров). Это затрудняло поступление крови из сердца в нижнюю часть тела. Что именно вызвало деформацию, неизвестно, а может, мне просто не рассказывали, чтобы я не казнила себя. Чтобы продолжала жить нормальной жизнью, ведь польза от меня была только в нормальном состоянии. (No one is to blame / Change the question[1] – вспоминала я прочитанное где-то раньше. Строка врезалась в память: подобный образ мысли был мне настолько чужд, что я до сих пор не могу вообразить себе последовательность действий.)

Его прооперировали четырнадцатого января, ровно тридцать дней назад.

Рассказываю так, в нескольких строках. Просто чтобы рассказать. Многое недоговариваю, остаются вопросы.

Но теперь что-то должно произойти, что-то надо сделать, и я выхожу.


Однажды в больнице я выбралась из отделения и пошла вверх по лестнице, куда глаза глядят. Покинуть здание я не могла, а двигаться хотелось. Я выбрала противоположное привычному направление, бесцельно устремилась вверх. Шагала пролет за пролетом, коридоры становились всё запущенней, всё темней и темней, ни одна дверь не заперта. Одни открывались туго, на других не было ручек, но стоило их толкнуть, как они распахивались. Я вдруг вспомнила, что где-то строят новую детскую больницу. Может быть, эти верхние этажи уже переселили. Я не искала его. Я не видела его с того самого дня, как он поставил диагноз ребенку. Наконец, оказалась на крыше, соединяющей два флигеля. Меня окатило волной ледяного воздуха. Белые пластиковые стулья. На сиденьях серый слой прошлогодней пыльцы. Один стул опрокинут. Со стороны дворика крышу огораживали низкие перила, на которые поставили переполненную пепельницу. А рядом с пепельницей стоял он, с банкой энергетика в руках, и глядел на город – тот кусочек, что был виден с крыши. Парковка, машины скорой помощи, фонари – вот, наверное, и всё. Он был так же смехотворно красив, как и в нашу первую встречу, этот молодой кардиолог.

Какое ребячество – думать о таких поверхностных вещах, как внешность. Как можно позволять себе такое в худшие моменты жизни? Неужели больше не о чем размышлять, кроме как о чьей-то красоте? Я не терзалась, но изумлялась. И давала себе волю, втайне восхищаясь автоматической тягой к жизни, которая пробуждалась, когда земля уходила из-под ног. Или дело было в том, что он проявил понимание? Наверное, эти два обстоятельства слились в какой-то мираж. Но от этого электрические разряды, пронизывавшие меня, не становились слабее. Чувство было реальным.

Конечно, ничего не произошло. А что могло произойти? Не могла же я начать целоваться на крыше с врачом своего смертельно больного ребенка. Но хотела? Как такое вообще возможно? Это же не голливудский фильм, а совсем другое. Но в голове пронеслась мысль: его лицо и мое – и тут же растаяла в воздухе. Я завидовала всем медсестрам, работающим с ним в паре. На мгновение я ощутила такую ревность, какой никогда не испытывала по отношению к Клаусу. Мне было просто необходимо стать врачом, срочно.

Здрасте, здрасте!

Увидев меня, он подскочил на месте. Ой, извините, здесь просто никого никогда не бывает.

Кажется, он меня не узнал. Перед ним каждый день вереницей тянулись родители с детьми, и его, разумеется, – и к счастью, – больше всего интересовало, как функционирует сердце у детей. В отделении я его не видела, врачи вообще показывались только во время обхода, и всякий раз приходил кто-то другой. И всё же – по-настоящему интересную личность он, наверное, запомнил бы? Теперь я просто обязана была поставить его в известность о том, что я – интересный человек, творческая личность, почти спортсменка, и вообще не всегда выгляжу как сейчас. Это не моя идентичность.

Я мама Сигфрида, сказала я. Мы виделись пару дней назад. Помните? В смотровом кабинете.

Он кашлянул, вглядываясь в мое лицо.

Если честно, то…

И тут он просиял.

Нам привезли новый аппарат УЗИ. Это от объединения (он произнес название, я тут же забыла), они снимают у нас часть здания. Кажется, и вашего мальчика завтра будут обследовать именно там. Ой, мне надо идти, добавил он, бросив взгляд на часы. Вы здесь ночуете? Тогда, конечно, хочется выйти на свежий воздух. Он улыбнулся. Закроете дверь, когда будете уходить? Ею надо хлопнуть как следует, а то останется щель.


Назавтра я его не увидела, через день тоже. Вообще никто из врачей не показывался. Было воскресенье, до операции оставалась неделя. В выходные никогда ничего не происходило. Наступало приятное, обманчивое затишье. Будили позже обычного, в восемь. Но в общем приемном покое всегда бурлила жизнь. Не обуваясь, я дошла до больничного кафе и присела за столик с пирожным и газетой. Чай был необыкновенно вкусным. Как следует настоявшимся, крепким и горьковатым. С маслянистой пленкой на поверхности. «Невеста императора» или какой-то похожий, сладковатый сорт из тех, что мне обычно не по вкусу. Когда младенец проснулся, я стала ходить по коридору, держа его на руках и делая вид, что всё хорошо. Что я обычная мама хорошенького новорожденного. Медсестры сияли, едва завидев нас, и наперебой восхищались ребенком.

Один раз, еще до того, как все домашние заболели, Клаус и старшие братья навестили младенца. Они стояли с серьезным выражением, разглядывая красное личико в кроватке. Сказать было нечего. Что-то навсегда изменилось. Его зовут Сигфрид, сказали мы. Братья приняли к сведению. Он болен, но скоро поправится. Мама пока живет с ним в больнице, потому что она его кормит. Но скоро мы все вместе будем дома.

Я взяла младшего из братьев и пошла с ним в игровую в другом коридоре. Старшего Клаус повел в кафе есть мороженое, а младший скучал по мне особенно сильно, поэтому решил остаться. В игровой была девочка лет четырех. Ее мама приветливо поздоровалась со мной. Мы разговорились, и я рассказала, что у меня родился мальчик с коарктацией. Думали, что всё будет хорошо, а оказались тут. Я заплакала. Плакать получалось только перед незнакомыми людьми.

Она ответила, что такие неожиданные беды, конечно, повергают в шок. Что двое ее сыновей родились с таким пороком, но всё обошлось. Их прооперировали, теперь регулярно осматривают, вот и всё.

Откровенность не помогла. После я только жалела о проявленных чувствах.

«От этого никак не защититься – ни молчанием, ни рассказыванием. В том и другом случае не обойтись без преувеличений, но ТЫ БЫЛ ТУТ не подходит ни к одному. Подходящего мерила, правда, всё равно нет»[2].

Мне уже никогда не обрести покой. И не забыть тех, перед кем открылась, и то, что они ответили.

Дети играли рядом, что-то бормоча себе под нос, каждый свое.

А вот Сири, продолжила мама девочки, она родилась без правой половинки сердца. Только с одним желудочком. Это уже сложнее. Три больших операции за плечами, этой весной четвертая. И мы не знаем, что будет. Никто не знает. Живем, не загадывая наперед.


Я, разумеется, не ходила нарочно в те места, где мог оказаться кардиолог, не искала его в интернете. Точнее, поискала всего один раз и обнаружила, что мы с ним ровесники и что он проходил практику в Ванкувере. На странице в «Фейсбуке» он выложил фотографию гамбургера, «до и после». «До» – только что купленный гамбургер, «после» – он же спустя два месяца, ничуть не изменившийся. Наверное, там были и другие посты, только для друзей. Add friend? Я быстро закрыла страницу и почистила историю поиска. Но мысли приплывали и уплывали, как тонкие, светлые антициклонные облака. Как и в случае с некоторыми кинозвездами или, скорее, персонажами (Растом Коулом, Гереоном Ратом, Дунией из «Божественных»): глядя на них, я говорила себе, что жить на одной планете, в одно время с ними – уже счастье. Что они вообще существуют. Или существовали – что кто-то их выдумал, а кто-то другой понял, как воплотить. Что одно это знание обогащает мою жизнь. Я думала о фото в кабинете кардиолога: тот ребенок в рождественском колпачке – его? Наверняка он родился без порока сердца. Наверняка был здоров, как и большинство новорожденных, и жена у кардиолога, конечно, молодая и тоже пышущая здоровьем. Непринужденно-счастливая, даже не замечающая своего везения. А сам кардиолог, наверное, испытал облегчение, увидев ребенка, – он-то много чего повидал и кое-что знает о жизни.

Я размышляла, почему он решил стать детским кардиологом в Хельсинки, а не выбрал более гламурный жизненный путь. Понимает ли он вообще, какой свет излучает? Ходит ли в тренажерный зал, примеряет ли одежду, укладывает ли волосы, фотографируется, любуется своим отражением в зеркале? Или просто родился таким и только и делает, что читает статьи по детской кардиологии? Просыпается и тут же, не успев протереть глаза, садится на велосипед и мчится в больницу с пачкой медицинской литературы под мышкой, совершенно не задумываясь, какой внешностью его одарила природа? И тут меня осенило, что я совершенно ничего о нем не знаю. И что, возможно, больше никогда его не увижу, и что это ровным счетом ничего не значит – просто вот так всё складывается. И что если все-таки его увижу, встреча не будет иметь ни малейшего значения для этой истории, она просто произойдет – или не произойдет.


Мне всегда попадается эта ржаво-коричневая ручка без колпачка, которую надо хорошенько смочить слюной, чтобы хотя бы что-то нацарапать. Никогда не нахожу тонких, черных, купленных в книжном магазине в центре. Сижу над записной книжкой – новой, дорогой, с деревьями на обложке. С текстурной бумагой, в которой видны волокна. Самое эксклюзивное – демонстрация шероховатости материала. Когда нет нужды ее скрывать. Нет ни малейшей причины.

Деревья за окном без почек, чернеют на солнечном фоне. На горке никого. Всё затихло. Снег взрыхлен санками и подошвами маленьких ботинок, под ним виднеются толстые сосновые корни. Санки стоят рядком у стены дома. Следы колясок ведут к остановке трамвая, как лыжня. Скоро их укроет только что начавшийся снегопад. Снежинки величиной с блюдце бессильно опускаются на землю.

Единственный настоящий звук, что доносится сюда через стекло, – щебет птиц. Может, уже весенний – я не разбираюсь. Иногда осенью, когда я проветриваю кухню, в щель пробирается птичка. Коричневая, маленькая. Может, после внезапного наступления холодов ее влечет тепло дома? Заскочит внутрь и хлопает крыльями, таращит глаза, непостижимая. Зажмурившись и прикрывая голову руками, я вхожу на кухню, чтобы раскрыть окно пошире и тут же убежать, надеясь, что гостья найдет выход сама. Сердце бьется, как пташка. А в морозные зимние дни они сидят на ветвях деревьев, распушив друг перед другом перья, и то жмутся друг к другу, то задиристо чирикают.

Я открываю окно спальни. Воздух бескрайний, сбрызнутый чем-то животным. Весна приходит каждый год, ничего ошеломительного в этом нет, ничего революционного, но я мгновенно узнаю перемену, ее запахи и звуки. Течка, помет, листва. Неприкрытые останки осени и нежные ростки, еще скрытые в стволах. Весенние каникулы – вся эта мокрота, сквозь которую надо пробираться. Потом тепло, постепенное нагревание земли. Лето. И мы будем идти по пляжу? Есть мороженое? Купаться? В обновленных – или заново отлаженных – телах?

Душ обычно помогает. Постоять под проточной водой. Потом надеть свежую одежду – тогда есть шанс войти в новое состояние. Но сейчас я не принимаю душ, не смазываю кожу лосьоном с блестками. Надо бы сделать уборку в ванной. Выставить на полку мыло в красивом флаконе, ароматические свечи, ракушки. Расстелить махровое сердечко на кафельном полу. И еще: погладить старинную скатерть, сполоснуть бокалы с верхней полки кухонного шкафа, вытереть их насухо бумажными полотенцами. Спланировать вечер: может быть, кто-то должен произнести речь? Прочесть стихотворение? Кто-то должен фотографировать. Нужно молоко, если кто-то любит кофе с молоком. Чтобы у курильщиков на балконе была пепельница. Сейчас самое время принять горячую ванну или остричь волосы кухонными ножницами. Но я не вынесу возбуждения, резких движений. Перепадов температуры. И ванны у нас нет, ни у кого нет ванны, такие времена. Да и хватает меня лишь на пару минут, потом надоедает лежать, раздражает бездействие, полусидячая поза, и вода остывает так быстро, что не приносит наслаждения даже в те короткие мгновения, что еще горяча. И шок от вида собственного тела, пористость размокшей кожи, ее неизменный оттенок, такой бесспорно определенный, навеки данный, и пигментные пятна, и отметины (cherry angioma), и всё это прямо у меня под носом.

Я не достаю нарядную юбку и нейлоновые колготки, не кладу их на безупречно гладкое покрывало. Мне тяжело выбирать, тянуться за тем и за другим, нагибать шею, поворачивать голову, перебирать ворох одежды, брошенной на стул и на спинку кровати, деловито выдвигать ящики. Но я помню: принятие решения приносит облегчение, и выбор обычно оказывается верным или, по крайней мере, сносным.

Иду к гардеробной, просто иду, захожу внутрь. Это каморка пару метров глубиной, на стенах полки снизу доверху, так что мне нужен табурет. На полу старый линолеум, а полки мы покрасили белым сразу после переезда. Прямо поверх старой краски, не шкуря. Закрасили пятна, мгновенно избавились от трещин. Мои полки чередуются с полками Клауса. С моих свисает трикотажное старье, падает на пол. У него несколько пар джинсов, тысяча футболок – большинство из девяностых – и два свитера, изъеденных молью.

На самой верхней полке: рваные сумки. Электрическая щетка в фабричной упаковке. Свитера. Экологичные подгузники старших братьев, ни разу не использованные.

И еще: фильмы, журналы, пластиковые браслеты, ангел, книга о Ванессе и Вирджинии (сестринство, A Very Close Conspiracy), внутри нее помятый листок, на котором – слова из тех больничных дней, которые я не в силах прочесть. Которые я никогда не прочту. И кусочек отсохшей пуповины.

Больнично-зеленая пижамка.

Я провожу пальцем по ткани.

Мягкая-мягкая.


Медленно покрываю свое тело слоями ткани. Всё застиранное, всё плохо сидит. Ночную рубашку не снимаю. Пусть всё висит на мне, мятое. Текстиль липнет к телу, каким бы натуральным и заношенным ни был. Огромная куртка, внутри я. Та самая куртка, что и тогда, в тот раз, под ней умещаются термобелье, тренировочные штаны, прогулочные штаны, два свитера, шерстяная манишка. Только груди тесно: там всё еще туго накачанные мешки с проступающими венами, молочные бидоны. Остальная плоть рассосалась, не оставив запаса, пространства для маневра. Нет излишеств молодости: жира и мускулов. Уже через пару дней в больнице живот запал, выступили треугольные скулы. Самые узкие джинсы надеваются легко и сидят мешковато. Под пупком пористый бугорок растянутой кожи. С ноября по апрель я всегда чуть бледней, чуть слабей обычного, в горле першит. Но в тот раз я была иссушена по-новому. Горло сузилось. Слюна перестала поступать в рот. Не хватало сил жевать. Непристойность утоления голода в присутствии маленького, невинного другого, который может не выжить. Я ела, только чтобы не ослабеть. А теперь ем с охотой. Сыр, масло, шоколад, бразильские орехи, венские слойки, яблоки «Розовая леди». Но не охапки веганского корма. Ничего такого, что надо с силой перерабатывать, переваривать. Не бобовые, не мясо, не каши.

Кожа истончилась. Красные следы от герпеса – будто напоказ. На щеках, на лбу, до самого подбородка. Вот цена этой зимы. Как зубы, чернеющие от кофе, который я вдруг начала пить, каждый день, больше, чем надо, через силу, даже когда совсем не хочется, поздними вечерами. От кофе меня прошибает холодный пот, бьет озноб, мучает бессонница, от прогорклого вкуса не помогают ни зубная нить, ни щетка. Кофе проникает во все щели и отверстия рта, оставляет несмываемые пятна. Я уже не из племени белозубых. Да и не хочу к ним. Я требую, чтобы всё, что происходит со мной сейчас, оставило отметины. Я требую следов в виде ржавых медалей на коже. Она у меня всё еще жирная, время от времени вскакивает прыщ – тогда я чувствую себя юной. Лицо часто воспаленно, краснеет и блестит. Но и морщины есть, даже над верхней губой имеются: четыре вертикальные и одна горизонтальная. В уголках глаз – новые отметины, похожие на павлиньи хвосты. Всё глубже и глубже. Под носом кожа по-носорожьи грубая, результат пяти – семи простуд за год. На икрах и грудях выступили вены. Свежесплетенные сети капилляров на бедрах. В правом глазу лопнул сосуд. Может быть, так и положено во время родов. Кожа сухая, на тыльной стороне ладоней и на груди шелушится едва ли не до чешуи. Эпидермис слоится ромбиками, вот-вот покинет тело.

Я никогда не могла спокойно думать о том, что мое тело беспрерывно стареет. Теперь я на секунду старше, чем сейчас. Впрочем, я только что родила ребенка – произвела на свет новую жизнь, – а в зубах нет ни единой дырочки. Но гибель изначально заложена в нас, распад не прекращается ни на мгновение.

В то же время – приглушенное, еле заметное, необъяснимое чувство: когда просыпаешься и вспоминаешь, что мы живы.


Семейная жизнь: как будто мы шагаем бок о бок, в кошмарном ожидании того, что один из нас умрет, ведь кто-то должен оказаться первым. Или стоим на месте, а время идет, и мы пытаемся забыть этот факт – каждую секунду, каждую секунду.


Но можем быть и звездным проблеском в черноте ночи. Мы живы благодаря друг другу.


Люблю поднатужиться, поднять тяжесть, рвануть, напрячься. Мне нравится, что у меня крупные, заметные голубые сосуды; что на кистях рук, до самых костяшек пальцев они даже бирюзовые. Припоминаю: люблю выйти на улицу вечером в пятницу, чувствуя Голод, о котором поет Флоренс; напиться, горланить, смеяться у барной стойки, танцевать, прижавшись к благоуханному незнакомцу, который ничего от меня не ждет. Есть люди, чьи лица излучают особый свет на фоне имени. Тут дело не в красоте – правильной и предсказуемой. Может быть, черты лица особым образом сочетаются со слогами имени, вступают с ними в тайную связь? То, как очерчены губы, когда слушают или хохочут. Как обнажаются зубы – это почти всегда застает врасплох. Голос раздается прямо из лица. Черты, из которых оно складывается. Голос, руки. Текстура волос. Лоб и свитер. Ухо. Протяженность шеи. Как эти люди замечают меня, как заговаривают. Потом не идут из головы. Поначалу это похоже на раздражение. Принимаешь близко к сердцу все их слова и действия, уже чувствуя себя одной из них. Будто вступив в тайную связь. Сам факт существования этих людей отвлекает от всего остального. Вот этот чуть криво растущий зуб, вот эта неожиданная буква, именно вот так сидящий свитер, эти шаги к кофейному столику, выбор чашки, обратный путь – всё это неотразимо, невыносимо. Это засохшая корочка, которую надо, просто необходимо сковырнуть.


Иногда стены звенят – это проносится мимо скорая. Особенно утром в спальне, на рассвете, когда одна только я не сплю, и других звуков не слышно. Этот звон напоминает мелодию будильника на моем телефоне, каким-то образом подхватывая последнюю ноту и продолжая фразу. Выходит так похоже, что иногда я не уверена, будильник это или скорая. И все-таки, если хорошенько прислушаться, то можно отличить одно от другого: звон стен чуть тоньше, чуть слабее. Микроскопические вибрации бетона? Барабанных перепонок? Но не тихий гул перед настоящим звуком. Не память о нем, не фантомный звон в мозге.

Иногда мне кажется, что это сигнал телефона: кто-то звонит мне, только странно тихо.

Иногда, чувствуя урчание в животе, я думаю, что в кармане вибрирует мобильный.

Тогда, в тот раз, я шла вдоль застывших вод, в те вечера на стыке старого и нового года, поставив телефон на полную громкость – на случай, если позвонят из больницы. Но не позвонили ни разу. Ни из больницы, ни откуда-либо еще. В самой больнице телефон выключать не требовалось, но я не хотела допускать ни малейшего риска: вдруг сигнал нарушит работу какого-нибудь важного медицинского аппарата? К тому же я хотела спрятаться от звяканья вопрошающих и сочувственных эсэмэсок.

Иногда во время тех вечерних прогулок мне казалось, что телефон в кармане зазвонил. Или завибрировал. Но он молчал. Не знаю, что это было на самом деле. Газы в кишечнике? Хруст суставов? Трение сухожилий? Иногда в руках покалывало, как будто быстрые удары сердца отзывались в кончиках пальцев. Вообще-то у меня всегда слегка покалывает в кистях рук и стопах, что это – может, волны крови, несущейся по телу? Бурление кислорода? Газированная плазма? Иногда мне казалось, что телефон молчит, потому что сломался. Тогда я вертела его в руках, нажимая кнопки при свете уличного фонаря, пока покрасневшие пальцы не начинало ломить от стужи. Мне казалось, что я выпала из жизни, оказавшись вне пределов досягаемости мобильных сетей.
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my pulse grew less and less[3].
(John Keats, «Ode on Indolence»)
Водоросли, водоросли.
Колышутся, опутывают ноги,
    даже зимой покачиваются
    подо льдом. Какими были
    водоросли в Халф-Мун-Бэй?
На Ланиакее, в Оаху или в Оссегоре?
В Ле-Ланд? Финские волны короче,
    жестче, они хватают и бьют.
    Голени ноют.
    Но они поймают волну,
    они точно знают.
    Пять часов ехали за ней
    по темноте. Штормит тут нечасто,
    в этой стране такие волны –
    редкость. Темно, как в бочке с нефтью,
    несешься вслепую. Волну надо
    почувствовать. Приближение, рост
    и откат.
Пенная белизна, а дальше –
    зелень. Фэр делает видео:
    #arcticsurfing #finnsurf.
У той, на мели, тут же
    получается, на секунду, будто
    летит ловит воздух
    ртом смеется глотает
    холодную воду. Светлые
    почти золотые волосы
    на ногах и водоросли
    чудно-зеленые
    хоть и темно.



Мы должны были забрать его домой. Четыре дня в реанимации плюс пять в обычном отделении болезней сердца – и вот он готов к выписке. Послеоперационный шов можно было обрабатывать дома, а за процессом восстановления после операции, кровяным давлением, ростом и весом должны были наблюдать во время регулярных осмотров. Первый через пару недель, еще один весной, далее – всю жизнь. На том месте, где сердце прооперировали, должен образоваться шрам. Всегда есть риск, что рубец, менее растяжимый, чем окружающие ткани, будет расти медленнее, и тогда может возникнуть новая коарктация – рекоарктация. Такое случается в десяти-двадцати процентах случаев. Тогда помогает балонное стентирование или, если его недостаточно, еще одна операция.

Навещать младенца в реабилитации не разрешали, но звонить можно было в любое время, и в случае непредвиденных осложнений с нами, конечно, сразу связались бы. Раз в день я звонила медсестре, закрепленной за нашим младенцем. Делала я это неохотно, только чтобы показать, что я нормальная мать. Больше всего мне хотелось обо всем забыть. Безмятежно бродить по квартире, купаясь в лучах солнца. Медленно прогуливаться в магазин за продуктами, попивать кофе. Я не хотела слышать их слов, не хотела голоса медсестры – немного натянутого, чуть торопливого: всё по плану, всё в норме. Хотя это был лучший ответ из всех возможных. Сочувствия, красивых слов и шутливого тона ожидать не приходилось. Для медперсонала я была второстепенным персонажем, неизбежным злом.

О том, что его перевели из реанимации в обычное отделение, мне сообщили случайно, во время одного из плановых разговоров по телефону, который оказался последним. Минуточку, произнесла медсестра, взявшая трубку, у нас нет пациента с таким именем. Что-то перелистнула. Что-то набрала на клавиатуре. Назовите, пожалуйста, личный номер. Тишина в трубке. На заднем плане офисное жужжание. Опять ее голос: утром его перевели в отделение номер четыре.

Там всё тоже шло, как говорится, по плану, и вот настала пора забрать младенца. Но я не хотела. Я всего боялась: мне казалось, что все мы больны, что дом полон бактерий, грязи и неподвластных нам вирусов, что мы обязательно заразим ребенка, что мы не умеем правильно за ним ухаживать, что он у нас не выживет. Тем утром у меня взяли мазок из больного горла, чтобы выяснить, нет ли там стрептококков, и при положительном результате выписали бы антибиотики, которые начинают действовать в течение суток. Однако и врач в поликлинике, и различные источники в интернете подтверждали, что полное выздоровление наступает гораздо, гораздо позже. Я вдруг осознала, что, скорее всего, была инфицирована, еще живя в больнице, среди больных детей, и надеялась, что никого не успела заразить. Но больше всего меня волновал собственный ребенок.

Сыпь на спине младшего из братьев никак не проходила, и ни дорогой доктор в частной клинике, ни «Гугл» не могли объяснить ее происхождения. За день до предполагаемой выписки младенца я говорила по телефону с врачом в поликлинике, который терпеливо, раз за разом объяснял, что результаты анализа будут готовы не раньше, чем через четырнадцать дней после забора проб. Я всячески пыталась вытянуть из него хотя бы какой-то комментарий, но неизменно натыкалась на стену нейтралитета. Я не могу забрать младенца, заявила я больничному персоналу. Я больна. В доме есть больные. А папа? Папа есть? Да. Но Клаус никогда не ухаживал за младенцами, этим всегда занималась я. Новорожденный в его руках не выживет, в этом я была уверена. Первые дни жизни ребенка – это беспрерывное считывание тончайших сигналов, самоотречение на грани жизни и смерти. Всё это требовало безграничной сосредоточенности. Я сомневалась в способностях Клауса. Любая небрежность могла привести к фатальным результатам. (С другой стороны: большинство детей хочет выжить. Цепляется за жизнь. Наш младенец уже проявил недюжинную силу и волю к победе, не так ли? Я потихоньку творила из него героя, когда меня на это хватало.)

Я опять позвонила в больницу, но там сказали всё как есть: ребенок, который больше не нуждается в помощи специалистов, не может занимать койку, особенно если его родители дома. Единственное, чем нам могли помочь, – позвонить в обычные детские больницы региона и узнать, нет ли там свободного места; впрочем, по здравом размышлении, и это было невозможно. Младенца следовало забрать. В кои-то веки мольбы не помогали. Кто-то поехал за ним, не помню кто и как. Братьев куда-то отправили – не помню куда. Не помню никого из тех, кому должна быть благодарна за помощь, и не знаю, как благодарить. Я плакала, но плач был сухой, от него болело горло, и я села в такси и поехала в пригород к маме. Там я трое суток пролежала в постели в комнате для гостей, время от времени медлительно принимая душ и отворачиваясь от еды, которую приносила мама. Я глотала лекарства, спала и спала и никуда не выходила. Я была уверена, что на улице не смогу сделать и шагу. К тому же боялась столкнуться со старыми знакомыми, которые непременно начали бы задавать вопросы. Я боялась обессилеть, боялась, что меня затошнит, что я не дойду до дома. Однажды мама спросила, думаю ли я вообще о ребенке. Пару раз в день я звонила Клаусу, иногда он звонил мне, и каждый раз я слышала пронзительный крик младенца. Клаус, осипший от усталости, говорил, что занят только двумя вещами: готовит смесь (я выразила надежду, что он смешивает порошок и воду в правильных пропорциях, а также соблюдает температурный режим и гигиену) и спит рядом с ним в нашей постели. Я волновалась, что Клаус задавит ребенка во сне. Он спросил, когда я собираюсь вернуться. Я ответила: не сейчас.


Женщина на просторах. В потертой ковбойской шляпе – для защиты от солнца, больше ни для чего. Фрэнсис или Лорен. Ее речь должна быть беспощадно-жесткой, но именно поэтому – красивой. Слова человека, которому нечего терять. Я приучаю себя к умиранию, говорила бы она, но без накала – скорее, великодушно, само воплощение опыта, и сразу становилось бы ясно: я тоже занята именно этим. Медленным угасанием, но без отказа от мирских удовольствий.

Фрэнсис, Лорен или Ракель – у нее была бы лишь одна задача: правильно встретить смерть. Ибо она приходит, рано или поздно. Спокойно принять ее как естественную фазу, через которую должен пройти каждый человек; вдохнуть ее, отдать ей себя. Даже с благодарностью. Она прямо говорит: у меня было всё. После всего наступает новая стадия – вероятно, тишина, чернота. Ничто. Как до рождения, и это уже много раз описывали и изображали. Мы состоим из тех же химических элементов, что и всё остальное в космосе. Из нашего праха будет создана новая жизнь, через землю etc. – или, может быть, кто-то вдохнет крошечную частицу нашего пепла?

У этой женщины нет детей, а если и есть, то давно выросли, живут своей жизнью, справляются сами. Не умирают. Она родила их совсем юной, овеваемая ветрами, всё случилось будто само собой, и это хорошо, и плохо, говорит она, всё происходило в машинах с люком на крыше, где веяли теплые, теплые ветры. О своих детях она вспоминает не каждый день.


Семь слов о смерти:

Откуда мы знаем, что смерть приносит покой? Откуда мы знаем, что нас ждет отдохновение? А вдруг отдохновением была жизнь?

Только одному я научилась: единственное, что умаляет боль – это беспрестанное движение. Можно ли принять смерть в движении? Не останавливаясь, пройти стадию между жизнью и смертью? Если это физически невозможно – то хотя бы мысленно?

И если знать, что ты сама или кто-то близкий страдает неизлечимой болезнью, можно ли войти в смерть, минуя чувства? Без борьбы. Просто наблюдая и наблюдая? А потом – скользнуть в нее, как увядший цветок, как цифра в сводке данных? (Хотя не стоит забывать о боли, о телесных жидкостях, об отеках, о рвоте, об омерзении. Я, как обычно, воображаю что-то нетелесное, небесное, как пламя свечи на ветру.)

Размышления здорового человека о смерти – это всегда кокетство? Короткое погружение в центр воронки и мгновенное возвращение туда, где безопасно и весело? Может быть, даже с некоторой долей злорадства? Как бы то ни было, завершается всё вздохом облегчения: это не обо мне – таким глубоким вздохом, что после остается лишь поскорее сбежать, навсегда забыв о несчастных. Чтобы не попасться на глаза смерти, не дать ей поставить метку. Чтобы не дай бог не пустила корни, не разрослась, не одолела.

И еще:

Правда ли, что в нашем обществе смерть не почувствовать, что тут обо всем позаботились, всё приглушили? Ведь почти для всех припасены морфиновые помпы и паллиативная помощь. Теплые и чистые постели, питательные зонды, которые можно отключить по взаимной договоренности, когда настанет время.


Что мы рассказываем об умерших? И почему? Я не хочу, чтобы обо мне говорили после смерти. Не хочу подведения итогов.


Может быть, я решила, что если достаточно много думать о смерти, не принимая жизнь как должное, то это защитит меня?


Я никогда не мечтала о традиционной семье: трое здоровых детей и сильный муж. Я никогда не представляла себе нормативную идиллию и себя в роли матери. Я даже думала, что не смогу завести детей. Может, я верила, что эта мысль меня защитит?

И, помнится, я всегда боялась признать, что во мне есть хоть капля так называемой материнскости, потому что даже эта капля могла приковать меня к кухонной плите. И, может, сопротивление требовалось, чтобы развиваться в других ипостасях, чтобы от меня не отмахивались: «Прежде всего ты женщина»?

Как будто мои вечные сомнения могли сделать меня неуязвимой.

И позволить мне получить от жизни и то и другое.


Я думала: если и буду еще писать, то не о болезнях, не о смерти и не о страхе. Не о родах, не о кормлении, не о младенце, не о детях. Я не хотела, чтобы мое имя ассоциировалось со словом «материнство» – замкнуто-заботливым, вечным. С великим превращением из человека в мать, которое якобы происходит с рождением ребенка. Материнство – вопрос не биологии, а приличий. Поддерживать жизнь в беззащитном существе – это пристойное поведение. И учишься такому на ходу. Но эта забота отнимает время у всего остального. Your loyalties are your life[4]. Кто это сказал или спел? И как же свобода? И хочу ли я этого? И что, если нет? Может, я все-таки боюсь любви? Того, что сейчас он нужен мне больше всего на свете, что мне просто необходимо быть рядом с ним? И вот полнятся груди, и я чувствую напряжение в спрятанных глубоко железах, как они набухают – и вот он, оргазм! Вся кофта в молоке, на зимней куртке два круглых пятна.

И вот мне уже не хочется рассказывать о том, старом, изображать женщин у озера и их красивое угасание. А хочется – о юном, легком, веселом. О сексе, в кои-то веки. О реальных ощущениях во время секса – но ни слова о его возможных последствиях. О том, что у меня он тоже бывает (или бывал), хотя я никогда об этом не говорю. Что ночью мир не такой, как днем. Хотя речь всего лишь об органах человеческого тела, которые проникают в органы другого человеческого тела. Или просто касаются, но выходя за границы привычного и с иными намерениями. Не просто вежливый жест. О том, что дело не в красивых ногах, вызывающих нарядах, волосах на теле или возрасте. Что это слепая тяга. «Таинственная суть инстинктов, величие их неопределимости»[5].

И что эта тяга таится в каждом, но не всегда дает о себе знать. При свете дня, на людях прячется. Изматывает, отбирает силы, которые вообще-то нужны для другого. Как говорится в одной из моих любимых книг, «Аргонавтах»[6] Мэгги Нельсон, которую Клаус подарил мне на Рождество, потому что я так велела. Первый абзац, нахожу его:

Но едва ты вставляешь мне в зад на сыром полу своей славной холостяцкой берлоги, я, уткнувшись лицом в бетон, выплевываю заклинание – признание в любви.

Я не могла оторваться, я всё чувствовала.

Гениталии всех мастей зачастую скользкие, вислые, мерзкие. В этом часть их обаяния.


Как объяснить? Кожа. Отказ или принятие. Встреча. Нейронные цепочки. Или оболочки. Общее. Быть принятой. Принять. Когда у меня всё зажило. Первый раз после.


Можно писать так, но вот уже сумерки. Можно писать так, но вот цвет над городом чуть изменился, опустилась синь, над сугробами повисла тень, и у меня вообще-то есть дела поважнее.

Балконная дверь за зиму разбухла, приходится открывать ее сильным толчком. Переступая через сломанные электроаппараты и пакет из «Икеи» с камнями и палками, которые собрал старший из братьев, я добираюсь до перил и пытаюсь открыть окно, ведущее на балкон. Разумеется, ничего не получается. Выходит, мы взаперти. Зимой это не имеет значения: свежий воздух проникает в щели между рамами. Но летом лоджия превращается в парилку: окна квартиры выходят на южную или, кажется, восточную сторону, и спать невозможно. Открываешь окно – врывается шум шоссе, будто стоишь на разделительной полосе, растворяясь в мелькании грузовиков. Но часа в три ночи наступает затишье. Порой доносится медлительный гул уборочной техники, но не более того. Ненароком уснув, просыпаешься от тишины. Примерно в пять раздается щебет птиц. Потом доносится гул трамваев.

Теперь в щели проникает прохладная влага, орошает ресницы. Слабый сквозняк, едва ли не теплый. Но соски отзываются мгновенно, ноют. Те согревающие накладки для груди из экологически чистой шерсти – их я так и не купила.

Тающие сосульки стекают по водосточным трубам и текут дальше, по желобкам в асфальте. Кричат весенние птицы. Звук вырывается из птичьего тела, струится из разинутого клюва. Пару лет назад на крыше над нашей квартирой вывела птенцов чайка. Как обезумевшая, она с воплями бросалась на всех, кто входил и выходил из дома. Наконец, кто-то позвонил в домовое управление. На следующий день птицы не стало. Тогда с крыши начали падать чайчата: рыхлые комочки пуха лежали на асфальте, расплющенные падением с большой высоты. Братья находили их, я пыталась всё объяснить, но дети были безутешны. Следующей весной на крыше поселилась новая чайка.


Скоро этой зиме конец. С операции прошло тридцать дней, с минуты его рождения – сорок шесть, а родился он сразу после полуночи, на третью ночь после Рождества. Жизнь идет своим чередом. Вот городские кролики. Вот автобусы. Здоровые люди шагают и шагают. Им всё время что-то нужно. Каждое транспортное средство движется в своем направлении. Меня приглашают на разные мероприятия. Может, заодно с остальными знакомыми, а может, и нарочно: хотят показать мне, что еще помнят, что жизнь за пределами дома продолжается, течет дальше. Что бы ни произошло, всё идет как заведено – если тебя не задело. Вот и сегодня у меня два приглашения: на вернисаж и на открытие так называемого Парка художников. Он тянется вдоль той самой дороги, ведущей к больнице, к городу. С тех пор, как младенца выписали, нас навестила всего одна подруга. Линда, самая старая приятельница, еще с начальной школы. Видимся мы редко. Однажды вечером она без предупреждения позвонила в дверь: заскочила по дороге с работы. Вид у него совершенно нормальный, сказала она и протянула пару носочков с Суперменом для новорожденного и что-то в коробке для меня. Ох нет, прости! – тут же спохватилась она. Как он еще должен выглядеть? Сболтнула сдуру. Прости. Даже не знаю, что сказать. Помню, что ты терпеть не можешь, когда тебя утешают.

В коробке оказалась керамическая фигурка: женщина-ангел, склонившаяся набок, с большим золотистым сердцем в руках. Я купила ее в тот день, когда он родился – когда еще никто ничего не знал, пояснила она, краснея, и я была готова расцеловать ее за это.

После ее ухода я поставила статуэтку на подоконник – так, чтобы взгляд и жест были обращены к детской кроватке. На следующее утро, когда я поднимала штору, статуэтка упала на пол и разбилась – откололась голова.

Мама говорит: скажи спасибо, что у тебя так много друзей. Большинству такое и не снилось. Почти каждый день я перелистываю пачку приглашений. Вначале мне слали виртуальные объятья и россыпи сердечек. Человек пять, не меньше, посоветовали прочесть «Год магического мышления» Джоан Дидион – книгу о том, что происходит с человеком в период скорби. Наконец, кто-то сунул книгу в щель почтового ящика. Муж Джоан Дидион, Джон Грегори Данн, умер в возрасте 71 года от обширного инфаркта. У него на протяжении многих лет были проблемы с сердцем. Теперь Дидион живет одна, в пятикомнатной квартире с дощатым полом на Манхэттене, пьет минералку Evian, у нее погасший взгляд и живые белые цветы на столах. Книга вызвала у меня возмущение и сильное неприятие. Я думала: смерть партнера – ничто в сравнении с бедой, которая может коснуться ребенка. Позже я прочла, что дочь Дидион тоже умерла вскоре после Джона при странных обстоятельствах – но об этом в книге не было ни слова.

В другой раз знакомый прислал мне по почте редкий сорт шоколада. Ни открытки, ни записки. Коллега Клауса подарил чай с укрепляющими силы травами. Но и у друзей запасы терпения иссякают. Для здоровых болезнь – это миф.


Слишком рано для всего. Всё слишком хрупко, натянуто – новая кожа уродливей, шершавей прежней. Огрубевшая кожа – и снаружи, и глубоко внутри. Десны, язык, слизистые горла будто сменились новыми, незнакомыми. Недостаточно эластичными, как шрам в дуге аорты младенца. Как шов чуть ниже левой подмышки, который я обрабатываю с тех пор, как он вернулся домой: встаю ровно в семь, беру его на руки, несу через гардероб в ванную, открываю кран над раковиной, сливаю воду, пока не согреется ровно до тридцати семи градусов, провожу мокрой ладонью по шву, промокаю влажным полотенцем и, наконец, подставляю под струю душа – мягкую, но плотную. Потом вытираю. Как только он вернулся домой – и я вернулась, – мне дали напрокат американский монитор дыхания для новорожденных, который кладут под матрас: плоское электрическое устройство регистрирует дыхательные движения и их отсутствие. К нам больше никто не приходил. Никакие разносчики заразы. Я никого не пускала на порог.

На мой взгляд, рубец всё еще неровный, бугристый, на нем большие черные стежки. В одном конце узелок. Кожа наспех заметана под операционной лампой чем-то вроде обычной нитки. Младенческая кожа – как одежда на вырост. Шейте осторожно, не забудьте про складочки и припухлости.

Шипение респиратора. Тиканье минут.


Я все-таки достаю нарядную юбку, ее найти нетрудно. Она сама падает мне на голову, как только захожу в гардероб, прямо сейчас. На колготках дырки: у кончиков больших пальцев плюс широкая стрелка во всю длину правой икры. Получается сетка. Дзинькает эсэмэска от Клауса: Всё хорошо? Идем на ктк. Не забудь молоко <3

Имеется в виду «каток».

Молоко для кофе, на вечер.

Я натягиваю юбку поверх всей одежды – это легко, даже не жмет нигде – и под конец, сверху, забытый когда-то Ларой асимметричный свободный джемпер.

В один карман кладу бумажник. В нем – листок с записями из больницы. Как талисман. Ручку и крошечную больничную пижаму сую в другой карман, и еще ключ, потом захлопываю дверь и выхожу. В подъезде встречаю завязавшего алкоголика, который живет этажом ниже и любит объяснять, что делать, если встретишь в лесу волка, и какие части моего велосипеда пора заменить, а еще он называет иммигрантов финиками. Вот он стоит со своей маленькой белой собачкой и рассказывает, как ему пришлось вернуться в город из деревни, потому что сугробы намело такие, что собака не могла выйти пописать. Я вдруг вспоминаю, что забыла мобильный в прихожей, поднимаюсь по лестнице, отпираю дверь, беру телефон и заодно пару перчаток. В туалете лежит старый консилер. Я беру его и широкими мазками закрашиваю все шрамы.


Третий день у мамы дома я проспала десять часов без перерыва, провалившись в черноту, не запомнив ни одного сна. На четвертый решила, что иду на поправку и готова вернуться к себе. Мама уже уехала на работу и не могла меня отвезти, так что я села в автобус. Дорога вилась через знакомый редкий лес, мимо автозаправок, складов, забегаловок, автобусных депо, автомастерских, столовых, сетевых отелей. Посасывая мятные пастилки и глядя прямо перед собой, чтобы не укачало, я ни о чем не думала – просто выживала, выжидала, минута за минутой, час за часом. По дороге домой я зашла в аптеку, купила еще антибиотиков, антисептик для рук и большую упаковку защитных масок. Добрела до дома. Открыла дверь и вошла.

И там, на нашей большой кровати, лежал он, младенец, наряженный в колпачок. Было так холодно, пояснил Клаус; колпачок нашелся в шкафу, куда я сложила младенческую одежду братьев, а потом достала и перестирала, хотя к рождению первых двух детей не готовилась из суеверия. А еще Клаус соорудил вокруг младенца сердце или кольцо из подушек и одеяла – наверное, чтобы он не упал с кровати?

И передал все заботы мне.

В квартире царил порядок, но было грязно, давно не проветривали, хотя при таком морозе это было к лучшему. Я едва попрощалась с Клаусом, мы даже не успели прикоснуться друг к другу, как он умчался на работу, а я подошла к кровати, на которой лежал младенец. Он всё спал в своем колпачке, но я могла подождать. Ведь я была на месте. И он был на месте. Мы в одной комнате. Под сердцем затрепетало, глазам стало горячо. Я расставила книги на подоконнике, что-то вынула из сумки, походила вокруг кровати. Мне ужасно хотелось, чтобы он проснулся. По правилам, установленным больничным персоналом, мы должны были немедленно связаться с ними, если ребенок покажется чрезмерно сонливым или вялым, если шов покраснеет, станет ассиметричным или чувствительным, а также если в течение тридцати дней после операции у младенца поднимется температура. Жар может означать воспаление, а тогда действовать надо как можно скорее. Сколько же он проспал?

Я не знала, чем себя занять. О чем думать, чтобы отвлечься от мыслей о нем, лежащем совсем рядом. И вот, наконец, он проснулся. Как и полагается младенцу, от голода. Я вскрыла упаковку и надела маску, еще раз продезинфицировала руки и взяла ребенка, стараясь не подносить слишком близко к лицу, к выдыхаемому воздуху, который мог кишеть заразой – вдруг неплотно примыкающие к лицу края маски все-таки пропускали инфекцию? Я решила действовать незамедлительно, пока не передумала. Пока он не передумал. Младенец даже не посмотрел на меня и тут же принялся есть, спокойно лежа у меня на руках. Он не забыл, как это делается. Я всё время приговаривала, чтобы он понял по звуку голоса – я мама. Ведь говорят, что младенцы узнают тембр, который слышали в утробе. К тому же пару недель после его рождения мы прожили вместе в больнице. Вдруг он еще помнит мой голос, несмотря на разлуку?


А потом наступили долгие, бесконечные, теплые дни, и конца им не было, и никакого завершения не наступало. Мне это подходит: я не верю ни в концовки, ни в риторические приемы повествования, я против замыкания круга, не верю, что жизнь делится на фазы, я против всевозможных жизненных нарративов. Я уверена, что всё это пустая болтовня для тех, кто не смеет посмотреть правде в глаза – побасенки для таких, как я. Не умею завершать рассказ: всякий раз выходит упрощение, фальшивая конструкция. Окончание любой книги, любого произведения, в котором есть вымысел, приносит только разочарование. Концовок не существует, только для отдельно взятого организма может наступить конец. Или, возможно, они существуют, но их гораздо меньше, чем мы думаем, – и то, что происходило с нами тогда, концовкой не было.

Однако любое начало содержит в себе конец. Может, всё, что с нами происходит – это на самом деле завершение чего-то, и мы просто проживаем его разные стадии? Мы существуем внутри конца.


И как после этого обратить взгляд вовне, внушая себе, что наблюдаешь жизненные циклы? Мой взгляд стремится внутрь, только внутрь, к микроскопическим деталям. Я всё меньше понимаю, но, возможно, именно поэтому у меня есть шанс раствориться в целом – больше, чем когда-либо.

Я так и осталась в тех зимних месяцах. Мне пришлось оторвать от себя кусок и оставить там, ведь жизнь шла своим чередом. Происходили события для меня неприемлемые и события мне не подвластные. Хирург в тот день был в хорошей форме, младенец оказался достаточно крупным, ткани достаточно крепкими, они хорошо приняли хирургическое вмешательство, но я не верю в «просто жить дальше», я так не могу. Закрыв глаза, поворачиваю лицо к солнцу. Ресницы сияют радужными кругами, как павлиньи перья. Я не из тех, кто считает дни и устраивает ритуальные праздники или привязывается к символическим предметам, расставляя их по полкам.

В тот раз я осталась на холодном берегу, в том времени. Там и проведу остаток дней, бóльшая часть меня будет жить там, и это правильно, это мое право, так и должно быть.


Мне нужен воздух, или так: я тоскую по движению больших воздушных масс, хотя бы над мелким заливом с полупресной водой и полузатонувшими лодками. Вернуться туда? Слишком рано. Можно и оставаться дома, как всегда: у меня почти нет обязательств, большую часть жизни я перекати-поле, такой себя вижу. Я идеализирую людей, которые умеют приспосабливаться, исходя из чужих потребностей, включая нужды самой вселенной, людей открытых, всему открытых. Но не знаю, отношусь ли я к их числу.

Вот сейчас манит и жжет огнем, но мне так трудно выйти из дома, из подъезда, покинуть пределы двора. Я не знаю, будут ли ноги нести меня, уверенно ступая вперед, но в то же время крепко стою на земле, в талом снеге, на солнце. Иногда кажется, что я выглядываю в мир, находясь внутри чего-то неописуемого, как будто всё, что способен охватить мой взгляд, не принадлежит мне, а существует отдельно, плавая в космическом пространстве. Впрочем, если задуматься, сейчас не так. Экран телефона бликует: не видно, который час. Нет сил изменить настройки, чтобы изображение стало четче. Я знаю, что время идет час за часом. Сосед со второго этажа сидит у стены, еще недавно освещенной солнцем, лопата стоит рядом, в руке у него термокружка. Может быть, он завтракал, пока дети штурмом брали горку, а теперь спокойно допивает кофе. Может быть, термокружку ему дала жена.

Здравствуйте, приветствует он, завидев меня и опустив кружку. Осторожнее, не поскользнитесь – в такой-то обуви.

Поправляет очки, робко вглядывается в мое лицо. Как вы? Нормально, отвечаю я. Он аккуратно ставит кружку рядом с собой на скамейку и, поколебавшись, добавляет: мы с Эллой всё думаем – что-то давно вас не видно. Ребенок-то родился? Я киваю. Солнце слепит глаза. Он родился с пороком сердца. Сосед отвечает: тяжко. У меня тоже был ребенок, умер во время родов. В первом браке, давно уже.

Воздух огромный, хотя меня окружают три многоэтажки и улица с самым оживленным движением в городе. Задувает под куртку, в рукава, под манжеты. Стоять здесь – совсем не то, что смотреть на улицу через окно, или сбегать в магазин, или за кофе в «Макдональдс» у шоссе. Света всё больше. Говорят, день стал прибывать.

Я могла бы прогуляться: идти недалеко, и ноги, кажется, вдруг снова привычно сильные. Можно пойти через лес, там есть подходящая прогулочная дорожка. Лара бы точно так поступила. Она сказала бы: то, что надо – кислород, свет, проснешься, встрепенешься, как трава или зверь (ведь мы и есть звери). А как архитектор она добавила бы, что лесная тропинка – это самый прямой путь, зачем петлять, объезжая лес. Пешком будет меньше километра.

Но я хочу сесть в транспорт, отдаться ему. От выхлопных газов слезятся глаза. Вот нога, вот ботинок, под ним гравий. Тут и там островки снега, между ними лед. Зеленого сигнала светофора приходится ждать долго. Машины всегда в первую очередь. К перекрестку подходят люди и один за другим нажимают на кнопку переключения сигнала. Большинству из них не хватает терпения и, посмотрев по сторонам, они идут на красный. Никто не попадает под колеса. Взяв кофе в киоске на углу, я встаю на остановке: мои крепкие ноги – как мощные сваи, вбитые в снег. Это шоссе идет вдоль берега залива к центру города, мимо больницы. Можно сесть на любой автобус. Четыре остановки.

Всё так и лежит в карманах. Застиранная ткань – больничная пижамка, которая почему-то была на нем в день выписки, под слоями домашней одежды. С тех пор ее не стирали. Я делаю вид, что кашляю в рукав, а на самом деле принюхиваюсь к ней. Пахнет ли новорожденным, пахнет ли недугом?

И все сразу на мгновение оборачиваются – кто косится, кто смотрит прямо. Полсекунды на сканирование – и вот меня приняли в круг граждан, стоящих на остановке. Я не разминаю суставы, чтобы показать, какая я молодец, не поворачиваю голову из стороны в сторону, чтобы снять напряжение в мышцах шеи. Стою, опустив уголки рта, и даже не пытаюсь хотя бы немного растянуть их в улыбке. Но, несмотря на затекшие суставы, мешковатую зимнюю куртку и слезящиеся от света глаза, я, очевидно, произвожу приличное впечатление.


Проездной давно просрочен. Заплатив наличными, я сажусь прямо за водителем, на место, предназначенное для пассажиров с собаками-поводырями. Обычно оно свободно: наверное, все оставляют его незрячим. Водитель всю дорогу говорит по телефону, тон у него сердитый – или просто энергичный. Все остальные молчат. Из громкоговорителей раздается музыка, которую я слышала много раз в жизни, не зная названия. И никогда не узнаю, потому что запомнила звучание, еще не понимая по-английски, и теперь не могу различить настоящие слова. Хорошо бы всё же выяснить, как она называется, но как только тает последняя нота, я не могу вспомнить мелодию. Всё как ветром сдувает – и музыку, и текст. Baby? Heart? Stay?

И вот опять ноги: я их не чую, как будто мы не связаны, как будто ступни не касаются пола автобуса, не достают, хоть и очевидно, что ноги у меня нормальной длины. Или я просто не знаю, как их расслабить и что вообще с ними делать. Однако, опустив взгляд, вижу: ноги на месте.

Сильные мускулы быстро восстанавливаются после любых испытаний – это мне кто-то когда-то сказал или я где-то прочла, в каком-то исследовании. Такие мышцы могут вытянуть на себе целого человека – и будут держаться дольше, чем можно вообразить. Может быть, даже дольше, чем проживет всё остальное, что является человеком. Как лечебный корсет? Как физиотерапевтическое повествование? Всё, разумеется, так и должно быть: сильные мышцы выносливее слабых мышц, сильные мускулы могут стать еще сильнее, могут крепнуть до бесконечности, пока в один прекрасный день всё не перевернется с ног на голову.

Рыхлая ткань больничной пижамки. Наверное, никто ее не хватился – там вряд ли вообще заметили, что она пропала. Я могла бы выбросить пижамку прямо здесь – в мусорную корзину в салоне автобуса. Потом сесть на другой автобус, вернуться домой, сварить кофе, перелить в термосы. Но прежде зайти в магазин за молоком. И за сливками для пожилых родственников, пьющих кофе по старинке. Перелить сливки в бабушкин сливочник, а молоко в бирюзовый молочник с птицей, купленный на барахолке в Берлине, – или наоборот. Выставить на стол торты и салат, выяснить, как называется произведение, которое собирается сыграть мой брат, отработать произношение и, может быть, если успею, помахать щеткой вокруг стола. Снять всю эту тяжелую одежду. Принять душ. Надеть серебряный браслет со звездой и новые сережки, которые свисают до самых плеч и искрятся.

За окном автобуса на потрескавшемся льду сидят рыбаки, вдалеке виднеются паруса зимних виндсерферов. Они будто летят – прочь, прочь, уменьшаясь до блестящих точек, исчезая из виду. Всю зиму говорили, что лед в окрестностях Хельсинки слишком тонок и хрупок из-за резких перепадов температуры. В Японии я прошла курс серфинга для начинающих. Вставала, скользила к берегу, падала. Инструктор почти не говорил по-английски и всё время добродушно посмеивался надо мной. Потому что я всё падала и падала, но с рвением продолжала тренировку? И всё тараторила, да без толку? Ему было около шестидесяти, он был гибким и быстрым. Днем занимался серфингом, по ночам зарабатывал на жизнь как портье в отеле. От смеха глаза-щелочки лучились светом. Клаус ждал меня на берегу. Позже он сказал, что так и не увидел, как я скольжу по воде. В погоне за лучшей волной мы отправились к следующей бухте.

Настоящие серферы сидели на своих досках вдали от берега и ждали. Идеальной волны? Пару раз, когда накатывал неотразимый, манящий вал, мой инструктор, не сдержавшись, бросался туда, чтобы поймать, – и тут же возвращался ко мне и моим тщетным попыткам удержаться на поверхности мелких прибрежных вод. Среди серферов встречались и женщины, одна из них носила серферскую шапочку из водоотталкивающей ткани с небольшими полями. Она была ловчее всех и будто скользила над волнами с неизменным выражением лица. Woman surfer, сказал инструктор, very good.

Те, на берегу.
У них в ресницах еще
    калифорнийское солнце,
    как круглые персональные радуги.
Никогда не пылит
    этот застывший, сияющий
    берег: полярный круг совсем рядом.
Солнце встает в 09:21.
Завтрак: пара почерневших
    бананов. Серферский «ван»
    припаркован в белом песке
    под соснами.
Выкрашен бирюзовой краской,
    весь в цветах и наклейках:
LOVE, FAITH,
LOST,
PEACE,
PIPES,
MERCY,
KATALYST,
DREAM.


Скоро будешь?! Это Клаус пишет. В салоне автобуса сигнал телефона раздается оглушительно громко. Они тоже едут, Клаус и братья, в другом автобусе или трамвае. Я вижу, как он на огромной скорости несется домой: серебристая запечатанная транспортная капсула, забрызганная грязью. Коляска зажата между другими, в набитой до отказа средней части салона. Затем – пешком по глубоким сугробам. Или они уже дома? Вернулись ко всему, что я оставила. Но я близко, скоро буду. Вот братья, не раздевшись, несутся в спальню, бросаются на кровать, валяются на скомканных одеялах, на засаленных простынях, падают на матрас, взъерошенные. Младенца тоже положили на кровать, и его взгляд обращен к ним, его широко распахнутые глаза. Улыбается мягкими деснами, ему интересно, он ловит их взгляды, запевает свою тихую песенку, безошибочно узнавая свою стаю. Клаус споласкивает молочные пакеты, или, может, он в душе? Кран на кухне капает и капает. Завтра позвоню слесарю! Это он говорит или мне кажется? Я чую их, вижу тени во всю стену, переменчивые, растущие очертания. Клаус в дырявых кальсонах порхает туда-сюда, как колибри, с чашкой кофе в руке, окруженный тремя дрожащими тенями поменьше ростом. Я вижу их, как во сне, на фоне желтых обоев.

Набираю: да, скоро! – а затем нахожу в интернете фото молодого человека: на одном плече боксерские перчатки, на другом – акула. Он идет по белоснежному песчаному берегу, вдоль бирюзового прибоя, грудь забрызгана кровью. Делаю скриншот и сохраняю фото.

Мы проезжаем мимо сосен. Вот пирс, а вот прорубь, в которой мы с Ларой прошлой зимой, еще до беременности, до всего, купались чуть ли не каждое утро. А теперь автобус едет мимо Парка художников, куда меня сегодня приглашали – на открытие нескольких отремонтированных скамеек с выгравированными на табличках именами знаменитых финских писателей. Пригласили всех, кто имеет хотя бы какое-то отношение к отечественной литературе – или к искусству вообще. И вот, прямо у меня перед носом, за стеклом стоит Лара, в своем потрясающем пальто, с бокалом шампанского в руке, и смеется, и болтает. Я хочу помахать ей через окно, но рука поднимается не сразу, а она и не глядит в мою сторону – с чего бы ей вдруг смотреть на серый автобус, несущийся мимо? Секунда – и нет его. И вот мы уже едем дальше, и мне скоро выходить, потом перейти улицу, а затем шагать обратно, против движения автобуса.

Груди тугие и пульсируют, как будто внутри них корни, которые резко дернули вверх. Молоко уже не течет – протоки, наверное, слишком заполнены, и ни одна капелька не просочится. Больно до самых подмышек, пробивает холодный пот. Оставаться здесь, в автобусе, невыносимо. Я выхожу на остановку раньше и захожу в Thai Mahal, где мы с Клаусом частенько обедали примерно в то время, когда я забеременела. Беру чашку чаю, ставлю на стол и иду в туалет. Достаю груди, осторожно, будто хрустальные. Они взбухли, чуть не лопаются, и я принимаюсь сцеживать молоко пальцами. Тяну вниз, надавливая на те места, где заторы плотнее всего. На глазах выступают слезы, я еле сдерживаю крик. Но груди, наконец, поддаются, с каждой секундой сцеживание всё менее мучительно, брызгают первые, решающие струйки, водянистая жидкость течет по раковине, пара брызг оседает на зеркале. Легчает. На коже пылают красные полосы – то ли следы от нажатия пальцев, то ли первые признаки воспаления. Наконец, в дверь стучат, приходит еще эсэмэска, но я не успеваю ни ответить, ни прочесть. Телефон издает предсмертный писк – скоро разрядится. Надавив еще пару раз на самые плотные участки, споласкиваю руки и груди, окутываю их шарфом, поверх куртки.


Понимание того, что он, наверное, все-таки не умрет, пришло ко мне, когда операция завершилась и позвонил хирург. С ее начала прошло более двух часов, и мы, ступая будто по иголкам, пошли по ледяным кристаллам обратно, в самое дальнее фойе больницы, блестящее, с отделкой под мрамор, совершенно пустое, если не считать охранника за стеклом, внимательно следившего за каждым нашим движением. Там стояло несколько красивых, жестких диванов, но я не могла сидеть неподвижно. Пыталась не коситься на телефон, не трогать его поминутно, чтобы не пропустить вибрацию; боялась, что слух и зрение подведут меня. Я старалась дышать ровно и говорить с Клаусом, стоять, ходить. Пожевала жвачку, выпила воды, полистала журнал, сходила в туалет – что еще делают нормальные люди? Наконец, сдалась, да и Клаус выдохся. Я вдруг увидела, как мы одеты – во что придется, тощие и изможденные. Как наши глаза таращатся из глубины глазниц, какая мольба во взгляде. Наверное, мы и вправду казались подозрительными личностями. Или я просто привыкла думать о том, как выгляжу в глазах других, добрую половину себя посвящая этому беспрерывному считыванию – даже в такую минуту, как сейчас? Будь мы элегантно одеты или хорошо сложены, это не скрыло бы чудаковатость, которую мы в тот момент излучали. Наша кожа испаряла что-то странное. Мы стояли молча, мертвенно-бледные, а на улице властвовала тьма. Часы показывали девять или десять вечера. Неважно сколько: темнота была та же, что несколько часов назад. И вот, когда охранник, наконец, встал, чтобы подойти к нам и спросить, кто мы такие, зазвонил мобильный – но не мой, а Клауса, хоть я и указала, что в первую очередь следует звонить мне, что бы ни произошло. Правда, это был отец Клауса, только что вернувшийся из какой-то поездки, и звонил он совсем по другому поводу, или, может, все-таки чтобы справиться о том, как прошла операция. Он плохо слышит и без умолку тараторит. Клаус безгранично уважает своего отца, но на этот раз его тон становился всё более натянутым, как и паузы между репликами. Я скрестила пальцы и повторяла про себя: положи трубку. Не хотела произносить это вслух, не хотела шипеть на Клауса в такую минуту, когда нам важно было держаться вместе, как никогда. Но в свой телефон я вцепилась мертвой хваткой и не хотела, чтобы Клаус болтал с отцом, когда мне сообщат об исходе операции. Каким бы он ни оказался. Я стала думать о самом страшном. Но тогда мне, наверное, уже позвонили бы? Если он умер? Или, может быть, они всё пытаются спасти ему жизнь, делают искусственное дыхание, отказываясь признать, что произошло непоправимое? Наконец, Клаус сказал отцу, что вынужден завершить разговор, что мы в больнице. Охранник сел на место, видимо, поняв, чтó происходит, и принялся листать какой-то журнал. И тут же опять запиликал телефон, не успел Клаус нажать «отбой». Звонили опять ему – вот странно, почему все звонят ему? – и он ответил, с вопросительной интонацией, и побледнел еще сильнее, стал бледнее серого. Он всё слушал и кивал. Дай мне, сказала я и взяла телефон. Крикнула: как всё прошло? Хирург ответил довольно равнодушно, будто на ходу: всё прошло по плану, сейчас его переведут в реанимацию, можете посмотреть на него там.


В тот раз я шла по берегу, было холодно. Минус двадцать два градуса, шестнадцать дней подряд, на стыке того года и этого. Сейчас температура плюсовая, уже светло, белизна сквозит меж ресницами, и я иду совсем не туда: не к воде и не к кафе с белыми углами, а прямо вглубь парка, по прямой тропе. Иду над туннелями, над людьми, которые шагают там, под землей, кто дальше вглубь, кто наружу. Я чувствую их и ощущаю, что земля вот прямо здесь на несколько метров тоньше и как от моих шагов еле заметно дрожит потолок в туннеле. За елями и за новым, строящимся зданием больницы виднеется старое. В новом восемь этажей, фасад всех цветов радуги, там будут отдельные комнаты для остающихся на ночлег родителей и суперсовременное отделение реанимации, где каждому найдется место. Этот колосс вырос из ничего всего за несколько недель. Когда мы лежали в больнице, когда я возвращалась с прогулок, там был один лишь котлован, а может, несколько лесов, или я просто всё забыла. Но пока еще больница находится в старом здании: тесном, поврежденном влагой, внесенном в список объектов культурного наследия. Я была там, и вон там я была. Вот комната для сцеживания: вижу силуэты женщин в окошке цокольного этажа. Я тоже сидела там пару раз, сцеживалась заодно – когда привозила свое молоко. Раз уж приехала, то можно отцедить пару бутылок прямо на месте, чтобы не держать их дома в холодильнике до следующего визита в больницу.


Пальмы потрепанные, но настоящие. Их много, они высокие, в больших модных вазонах. Как же я их сразу не заметила? Наверное, тогда мне было не до растений. Над окном, выходящим во двор, всё еще висит карабкающийся на крышу Санта-Клаус. Женщина за прилавком больничного кафе всё та же: усталая, но аккуратная. Я покупаю булочку с миндальной массой и взбитыми сливками, чтобы чем-то занять руки, беру стакан воды и сажусь на пластиковый стул поближе к общему приемному покою, где полно детей и родителей. Молодые, старые, бодрые, кашляющие входят и выходят, вприпрыжку, в инвалидных колясках, в чьих-нибудь объятьях. Из кардиологии, держась красной линии на полу и прикрывая зевок тыльной стороной ладони, выходит медсестра, которая кажется мне отдаленно знакомой. Вроде бы она взглянула на меня, кивнула? В больнице ночные сестры представлялись мне особым биологическим видом, будто вылепленным из другого теста. Может, их никто никогда не ждет дома, и они могут распоряжаться своим временем, как захочется. Может, их тела сформированы ночным бдением, пропитаны им. Вспоминаю Хиллеви: почти пенсионерка, суровая, все мои слова понимала буквально, но именно она почти каждый вечер устраивала так, чтобы к нам с младенцем никого не подселили. Она дежурила чуть ли не каждую ночь, у нее были седые, мелко завитые волосы и очки с толстыми линзами. Повадками она походила на настоятельницу монастыря или бабушку из кино. Хиллеви то и дело давала мне советы: что следует есть (побольше овощей, в них витамины), сколько двигаться, как правильно мыть младенца (шею, за ушами, спинку, попку, а после и там, спереди, затем хорошенько промокни складочки и не забудь вымыть руки с мылом, а потом протри антисептиком), а самое главное – спать не меньше семи, а лучше восьми часов в сутки, ибо столько сна требуется организму взрослого человека. Она говорила долго, обстоятельно и всегда о самых очевидных вещах. Она хуже других медсестер понимала мои абстрактные вопросы. Мне хотелось знать, что она делает днем. Спит? И что она любит?

Сейчас мне почему-то очень хочется увидеть именно ее. Ей и никому другому отдать больничную пижамку: она не отмахнется, а вернет ее куда следует. Я бы сказала: мне надо вернуть пижамку, ей не место в нашем доме. Мне она не нужна, ни на память, ни как знак, что бы за ним ни таилось. Ни как простой предмет из ткани с больничными печатями. У нас довольно одежды, а взятое напрокат следует возвращать. И Хиллеви кивнула бы и взяла пижамку, она бы поняла.

А Хельми просто пожала бы плечами, устремив на меня вежливый взгляд и, может, сказала бы: ой, что это? Не стоило беспокоиться! Пижам у нас хватает, но всё равно спасибо.

В нашем отделении все всегда были спокойными и приветливыми. Но я вдруг вспоминаю, как однажды вечером, когда я вернулась с прогулки и шла по коридору в уличной обуви, Хельми бросилась ко мне и крикнула: не заходите к младенцу! Что случилось, спросила я, не узнавая собственный голос, ставший внезапно глубоким и серьезным.

Не хочу вас пугать, но – у него так забит нос, что мы стали откачивать слизь через шланг, а такое мамам лучше не видеть! Она прокричала это и кинулась обратно в палату, где в это самое мгновение, очевидно, происходило откачивание соплей. Я осталась ждать в коридоре. Довольно близко к палате. Из-за двери не доносилось почти никаких звуков. Ни плача младенца, ни голосов медсестер. Разве что тихое жужжание аппарата. Нос у младенца узкий, как клюв пичуги. При рождении ноздри с булавочные головки. В них до сих пор то и дело скапливается слизь, и несколько раз в день я орудую ручным отсосом, извлекая непостижимо длинные нити – то влажные, то подсохшие.

Наконец, в палате воцарилась полная тишина. Спустя полминуты дверь открылась, и Хельми жестом пригласила меня войти. Он лежал и с интересом следил за движениями мобиля с мишками, весь розовый и довольный. Что его привлекало: цвета, формы или узоры? Может, они напоминали ему лица, которые, как говорят, младенцы начинают выделять сразу, предпочитая всем другим формам? Из мобиля доносились тончайшие звуки английской песенки, название которой я не могла вспомнить. Она повторялась снова и снова, постепенно замедляясь и, наконец, замерла на середине фразы.

К дверям неспешно подъезжает машина скорой помощи. Без пациента? Водитель и врач вылезают из кабины, смеются, один из них закуривает. В холл больницы проникает немного дыма. Я втягиваю воздух, закрыв глаза. Достаю листок со словами, записанными тогда, в палате: достаю прямо сейчас, вот он – края намокли, на сгибах дырки. Сейчас прочту. Я справлюсь. Разворачиваю, читаю:

Ребенка можно потерять когда
в любую секунду. Даже если родится, вырастет
в
the year of magical thinking
не хочу отдавать свой огонь
словам
храню его
для ребенка

WILDLY HAPPY – написала Фрэнсис, когда у нее родился ребенок

Одна в ночи с младенцем и огни этого города

Воспоминание: Как-то раз на балконе. Юность, поцелуй (который ничего не значил, так что) шампанская голова

Влияет ли то, что я делаю, на исход? Играют ли мои мысли, мое настроение какую-то роль?

Буду ли я еще когда-нибудь танцевать в Лондоне?
И имеет ли это значение?

И всё.

И теперь я пишу, пытаюсь писать – другое. Не на обратной стороне листка. Нельзя. На каком-то чеке.

Опять о них, о тех,
что на берегу.
Обледенелом. Но
они не мерзнут, их
разогрело движение, волны.
После – термос, ржавый,
кофе как теплый морс.
Они будто щекочут
друг друга, закутавшись в пледы
в серферском «ване», смотрят
короткие видео, выкладывают,
тут есть мобильная сеть, и воздух
плотный, как песок. Вода
лопается от кислорода.


И вот, как по заказу, выходит кардиолог. Никто иной, как тот самый красавец-кардиолог. Правда, он самый. Идет прогулочным шагом по залитому солнцем коридору. Радостно переговаривается с пожилым коллегой, одетым во врачебный халат, оба смеются.

Кажется, у него опять мокрые волосы – или, по крайней мере, кончики? Капли падают на плечи? Капли воды? Соленой?

Кажется, он бросил взгляд в мою сторону? Молниеносный, вопросительный? Сердце подскакивает до самой глотки, до самого рта, меня прошибает пот, а он скрывается за поворотом. Но я уже не могу не: вскакиваю, бегу к нему, хватаю за руку, говорю – извините.

Он вздрагивает: да?

Я просто хотела сказать спасибо.

Спасибо?

Лицо: такие надо видеть. Бывает, что, приближаясь, они становятся другими – или меняются в речи, в улыбке. Оказываются совсем не теми, что ты запомнила, не похожими на созданный тобой образ.

Кардиолог обращается к своему спутнику: извиняется, просит не ждать, обещает скоро догнать.

Мы здесь лежали
мой сын
месяц назад
примерно
нас выписали
и вы нам помогли, ваша доброта
была важна.


Он не знает, что ответить. Он и на этот раз не может меня припомнить. Или просто смутился, не привык к такому? Он всего лишь выполнял свой врачебный долг, за это ему и платят, не так ли? Излияния чувств, неожиданные слова нарушают больничный ритм, подвергая отлаженную систему ненужному риску.

И меня до сих пор
успокаивает
то, что вы рассказали
об однокурснике.


Может, он и рад, но не знает, как выразить. Может, он будет вспоминать эти слова потом, смаковать их в одиночестве, поздно вечером, катая во рту, как карамельку. Что тут ответишь? Он бросает взгляд через плечо, переминаясь с ноги на ногу. Я судорожно пытаюсь придумать, что еще сказать. Что мне вообще нужно? Каких слов я жду от него? Что Сигфрид не умрет? Что он никогда не умрет? Обещаний жду?

Все лампы дневного света включены, хоть в окна и бьет солнце. Одна беспрерывно мерцает.

Сегодня вечером крестины, говорю я, точнее – праздник наречения.

О, сегодня? То есть – уже скоро?

Его будут звать Сигфрид.

Красиво. Он здесь? С вами?

Кардиолог вытягивает шею, вглядываясь в пространство за окнами, за стеклянной дверью, ища глазами коляску.

Улыбается.

Как он себя чувствует, ваш Сигмунд? Вы уже были на первом послеоперационном осмотре?

Это на следующей неделе. Будут снимать швы. Чувствует себя, кажется, хорошо. Растет как на дрожжах и уже улыбается. Всё время ест. Очень много ест!

Кардиолог смеется: ну, значит, всё как надо!
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